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Аннотация
«Мы долго молча отступали…» Для него это были строки из стихотворения. Теперь — его реальность, его война.
Офицер из 2026 года приходит в себя летом 1812-го в теле солдата Платона Белавина. Он знает: Россия победит. Но цена этой победы ещё не написана. Ее можно изменить.
Белавин спасает своих новых близких и ведёт солдат за собой. Вот только сыну простого солдата положено подчиняться, а командовать — дворянам.
Чтобы защищать Родину так, как он умеет, одного боевого опыта мало. Белавину придётся завоевать право отдавать приказы. Так начинается его путь из солдат в офицеры. Сложный, тернистый, почти невозможный. Но осилит дорогу идущий!


Денис Старый, Валерий Гуров
Солдат Отечества. 1812


Глава 1

Восточнее местечка Мир, белорусские земли
30 июня 1812 года
Сука! Как же больно!
Ощущение было такое, словно в череп вколачивают раскалённый кровельный гвоздь. Причём тупой шляпкой вперёд — чтобы входил медленнее.
Тело сковало жесточайшим спазмом. Я не мог застонать или пошевелиться, ограничиваясь лишь мелкой мышечной дрожью. Впрочем, если есть боль и судороги, значит, я ещё не окончательно перешёл в разряд «двухсотых». Оптимистично.
В покое терпеть всё это было бы, наверное, легче. Но меня везли. И явно не в машине скорой помощи.
Телега — теперь уже не было никаких сомнений, что это именно нерессорная колымага, — плясала на ухабах, подбрасывая моё болезненное тело, вытрясая остатки души. Сознание понемногу возвращалось, хотя самые невероятные мысли я пока гнал прочь.
И всё же… Я точно не на реконструкции битвы на Березине в ноябре 2026 года, где, как я осознаю, находился ещё минуту назад. Я не «на нуле», не на войне, с которой вернулся два месяца назад и устроился инструктором… Офицером запаса я себя пока ещё не чувствовал. Война закончилась для меня только на бумаге: днём я учил других, а ночью по привычке просыпался от каждого резкого звука. Где я? Это сон?
Когда первобытная боль чуть притупилась, пропуская вперёд другие чувства, на меня обрушился запах. Вернее, смрад. Ароматы такие, что только на войне и встретишь, не факт, что на современной. Конский пот, едкий и густой. Что за война такая на конях? К нему примешивались человеческий пот, дерьмо и пороховая гарь.
А следом в нос ударил тяжёлый, сладковатый душок гниющей плоти. Так пахнет рана под нестираной корпией. Судя по характерному смраду, в соседях по этой повозке у меня ехал уже вполне остывший труп. Жара… и что с трупом будет, не хочется и думать.
Тело «соседа» то и дело, на ухабах и ямах, заваливалось на меня, добавляя новых красок и без того богатой палитре ощущений. Сочувствовать покойнику в такие минуты получалось плохо.
Последнее, что я помнил, — выстрел из французского карабина 1812 года на реконструкции битвы на Березине, где окончательно разгромили армию Наполеона, с которой он вторгался в Россию. Как в карабине, должным быть холощеным оказался настоящий заряд?
Версия с идиотским розыгрышем умерла сразу: друзья-реконструкторы могли засунуть меня в телегу, но настоящий труп ради исторической достоверности искать бы не стали.
Сверху нещадно палило солнце. Градусов тридцать в тени, не меньше.
А ведь ноябрь… Ноябрь! Должен быть, с первым снегом, который только припорошил землю. А тут солнце. И что думать?
Я физически ощущал, как по лицу и груди, словно с тающего ледника, скатываются тяжёлые капли пота.
Минута… другая…
«Да уберите вы эту соломинку!» — подумал я, но вслух пока даже не пытался произнести слов.
Жёсткая колючая соломина лезла прямо в ноздрю и воняла потом с навозом. Я с огромным усилием отвернул голову, получил десяток новых уколов в щёку и ухо, зато почувствовал, что снова могу управлять телом. Боль понемногу отступала.
И вот уже сквозь звон в ушах начал пробиваться внешний фон: всхрапывали кони, скрипели несмазанные оси, монотонно шаркали по пыли десятки ног, кто-то глухо матерился. Как-то необычно, Бога часто вспоминали.
Рядом была река. Пахло тиной, над водой кричали чайки-рыболовы.
— Вот же… отступаем! Как же можно? Встали бы да побили супостата… Едрит его в душу мать, от Антихриста бегаем! — услышал я рядом с собой.
— Дай святой водой не окатишь, кабы Черт хварнцузский не здох, — сказал еще некто, явно молодой.
— А ну, Ванька, Господа не хули, а душу береги, — поучительный тон явно пожилого мужика звучал чуть ли не в самое ухо. — А еще погоним ворога, помяните слово мое.
Кто-то шёл в рядом, вровень с телегой.
Какого чёрта происходит? Я что, в сорок первый год провалился? Немцы прут, а наши мелкими группами выходят из окружения? Или… Я гнал прочь невозможную догадку, но с каждым скрипом колёс она становилась всё правдоподобнее.
Рефлексы сработали быстрее сознания. Рука дёрнулась к груди, ища привычную тактическую разгрузку-жилетку.
Пальцы слепо пошарили по груди, но вместо нейлона, кармашков и липучек наткнулись на грубое, толстое сукно, расшитое какими-то жёсткими шнурами. От ткани прямо под пальцами отваливались сухие комья грязи. Разгрузки не было. Только тяжёлый шерстяной мундир. В тридцатиградусную жару.
Никак добить меня решили. Так и здоровый скопытится. Почувствовал мокроту везде… Рубаха, а она вроде бы тоже была на мне, неприятно прилипала к спине.
— Хр… — прохрипел я, чуть поворачиваясь, а то на ухабе соседний труп так кочнуло, что я оказала глаза в глаза с ним.
Мало приятного.
— Платон! Никак, очнулси? — раздалось над самым ухом.
Голос был хриплый, старческий, уставший, но до того радостный и громкий, что от этого неожиданного крика в моей многострадальной голове снова зазвенели колокола. Хотя, наверное, если бы рядом, под ухом, передвигались муравьи, то я мог слышать их
Рядом с телегой, мерно вышагивая в такт скрипучим колёсам, шёл усатый солдат с перепачканным сажей лицом.
«Потапыч», — внезапно всплыло в мозгу.
Имя выстрелило откуда-то из подсознания. Следом вспыхнули чужие, но почему-то знакомые образы.
Вот я, или он… тут непросто уже разобраться, — а рядом со мной, старый, тёртый жизнью и шпицрутенами фельдфебель. Потапыч встретил прежнего Платона, то есть меня, прошлой осенью, когда меня пригнали в полк вместе с очередной партией рекрутов. Нет… он меня нашел, нас что-то связывает… крестный? Друг отца?
Учебную палку старик жалел редко, но может и благодаря ем умею читать, быстро считаю и схватываю приказ с одного раза. Нет, не я… я же и без того два высших образования успел получить. А Потапыч учил основам службы — наматывать портянки, а это что-то сакральное, интимное для солдата, беречь ноги на марше, заряжать штуцер под огнём и не терять голову, когда люди рядом теряли свои.
«Кто у нас батюшка?» — мысленно спросил я у… ничто.
Но даже боль отошла, неудобства, это было словно бы какой квест: «Познай себя».
Афанасий Белавин наш батюшка. Крепостной конюх в имении какого-то Сергея Петровича. А потом как-то в рекруты попал Читать меня научил приходской дьячок при полку — за мешок овса, который отец тайком вынес из полковой конюшни. Видимо, что не один. Спасибо батюшке… Хотя воровать — грех. Это коррупция, получается, в армии.
Информационный поток, только что бивший ключом, резко иссяк. Жаль.
Я — Платон Афанасьевич Белавин.
Рекрут. Рядовой егерь. Нет, не рядовой выходит, а ефрейтор, точнее малдший унтер-офицер. Тут же вспомнилась нелицеприятная для всех ефрейторов поговорка, что лучше дочь иметь падшую, чем сына ефрейтора. Но что есть… Я не ефрейтор, если подходить к званию с таким вот юмором.
Никакой родни, способной за меня вступиться не имею. Была бы, так откупился бы от рекрутчины, как многие это делают, имея хоть какое серебро. Или нет? Мог бы солдатский сын избежать службы?
Никакого состояния и положения, кроме места в строю и казённого ружья, нет. Винтовка, или укороченный егерский штуцер, — все мое имущество. Потапыч, судя по обрывкам памяти, относился ко мне строже остальных, но и учил. И всё же именно он не позволил бросить бросить меня среди мёртвых.
И вот теперь — здесь, под местечком Мир, на белорусских землях, в Российской империи, на Смоленской дороге, по которой отступала Вторая Западная армия Багратиона. За что младшего унтера получил? Не помню.
Я ничего не ответил Потапычу. Превозмогая новый приступ боли, ухватился одной рукой за шаткий дощатый борт телеги, другой, совершенно не смущаясь, опёрся на своего холодного соседа и рывком сел.
Мир немедленно закружился. Я судорожно сглотнул, борясь с тошнотой. К горлу подкатил такой плотный и тяжёлый ком, что все мысли разом испарились, оставив лишь одну физиологическую задачу — не блевануть.
«Ничего, — подумал я. — При контузии и блевать не зазорно».
Но организм справился сам. Через несколько глубоких вдохов тошнота отступила. Во рту остался мерзкий привкус, а в голове снова зашевелились обрывки чужой памяти.
Я опустил взгляд на руки, сжимающие край телеги. Руки были молодые, жилистые, в мозолях, со сбитыми ногтями и въевшейся в складки кожи грязью, без единой морщины. А главное — на правой руке не было знакомого уродливого ожога от разорвавшейся дымовой шашки.
Вывод получался настолько безумным, что спорить с ним уже не имело смысла. Я оказался в прошлом. В чужом теле.
Я слишком долго занимался реконструкцией и успел побывать на настоящей войне, чтобы тратить силы на истерику. Психология такова: есть обстоятельства, что сильнее тебя? Так действуй в их парадигме и будь сам сильным. Почти что кодекс самураев, как выходит.
Боль отступала. Я смог присесть, осмотреться…
— Год нынче какой? — хрипло спросил я в пространство, оглядывая пёструю картину отступления.
Потапыч, не сбавляя шага, участливо подпёр мне спину широкой ладонью. Сидевший напротив, свесив ноги с телеги, молодой офицер с бледным лицом и обильно кровоточащей рукой тоже посмотрел на меня. Ответ я уже знал. Требовалось убедиться.
— Эк тебя, Платон, приложило-то сильно… — сокрушённо вздохнул Потапыч. — Год-то нынче тысяча восемьсот двенадцатый идёт, слава те Господи. Июль месяц.
Раненый офицер, чей синий доломан я, оказывается, нещадно оттоптал грязными сапогами, пока валялся в беспамятстве, посмотрел на меня с нескрываемым интересом. На мгновение он словно забыл о своей простреленной руке и боли, разглядывая меня, как диковинного зверя.
— Я было уже схоронил тебя, Белавин, — сказал он.
Фамилия отозвалась в голове сразу. Белавин — это я. Ко мне обращались по фамилии и на «ты». Это объясняло положение лучше всяких документов. Младший унтер… тут бы подчинить тело какого Багратиона, другого героя войны 1812 года, а я — младший, пусть и гордо звучит, что «унтер», и даже «офицер».
— Ваше благородие, так, может, какие указания али как? — обратился Потапыч к раненому офицеру. — Вот и Платошка очнулся. Может иных посмотреть? А то уже везем мертвяков, а они воно как, молитвами нашими. Яко воскреси.
Тот нахмурился. По лицу было видно, что вопрос ему не понравился.
— Ты, старый солдат не дури. Воскрес только Иисус. А Платона не досмотрели. И читал я, разное бывало. Может и не смерть быть, а жила бьется так, что не услышишь стук сердца… Да что я тебе темному-то разъясняю.
— Это да, ваше благородие, темные мы, — согласился Потыпыч.
— Фельдфебель, не прибеднялся бы… темный. В науках, так-то верное, а вот в ином… плут ты еще такой, что поищи, то до самого Киева не сыщешь, — усмехнулся корнет. — Два дня знаю тебя, а уже понял, что за лиса рядом.
Пока шла эта полушутливая трепотня между Потапычем и офицером, я прищурился, пытаясь выудить из пробитой памяти его имя, этого молодого начальника. Тщетно. В голове зияла чёрная дыра. Зато он моё имя знал твёрдо.
Я присмотрелся к его изгвазданному мундиру. Мой внутренний реконструктор мгновенно включился в работу.
Короткая синяя куртка с малиновыми лацканами, серебряные эполеты без штабной бахромы, офицерский шарф — кавалерия, улан. Судя по совсем юному лицу, он корнет. Младший обер-офицер.
Я опустил взгляд на собственные рукава и грудь.
Тёмно-зелёный двубортный мундир с узкой красной выпушкой. Никаких цветных лацканов. Егерь. Лёгкая пехота, приученная действовать рассыпным строем и прикрывать основные силы.
Корнет был младше меня из прошлой жизни лет на двадцать, не меньше. Здесь это ничего не значило. Его слово считалось приказом, моё — солдатской болтовнёй, за которую при иных обстоятельствах можно было познакомиться со шпицрутенами поближе. Еще и сословность, мать ее… Ну почему я не хотя бы дворянин? Пусть и захудалый?
— Живучий ты, Белавин, — сказал корнет. — Я уж решил, что не довезём. Ничего, ещё повоюем. Ещё прищемим хвост этому корсиканскому антихристу.
После он обратился к Потапычу:
— Ну а ты, старик! С поркуа ты Белавина на Суд Божий отправил? Гляди, живой, герой! Тебе и проверить иных поручаю.
— Ну дык, вашбродь, я ж… дык, — невнятно отвечал старый солдат, явно привыкший лебезить перед командованием, даже перед таким, безусым.
Но тут была явно солдатская хитрость. Лучше угодить начальству, да быть сытым и не битым, чем гнуть свою линию и спину от шпицрутенов лечить. Потапыч — хитрый лис. Тут нужно держать ухо востро.
Но слышать такую браваду от парня, которому может и восемнадцати лет нет, который отращивает усы, но под носом у него цыплячий пушок? А старших офицеров нет? Судя по всему, нет. Кто мертв, а кто и оставался прикрывать отход, честь свою сберегая, но обрекая обоз с раненными и разрозненными на бессистемность.
Потом вновь молчание, монотонный скрип и колес и, казалось, что изношенных людей.
— Долго ли я приходил в себя? — спросил я у Потапыча через некоторое время.
— Так почитай, что больше дня! — охотно доложил он. — Сперва-то стонал страшно. Матушку поминал. У батюшки, друга моего Афанасия, прощения просил. Бредил сильно. А опосля и вовсе затих, похолодел. Лекаря-то среди нас нет, вот и вышло… подумали мы, что преставился ты, Платон. Уж решили: как до храма какого дойдём, там, где и схороним по-христиански. И тебя, и господина майора… и прапорщика нашего, Царствие им небесного. Словно бы поляки, с коими и бой был, нарочно ахвицеров изничтожали наших. Ох, какия жа зверства творят они, похлеще французов, забери их черти. Майора жа они добили, стреляли уже в раненного!
«Так, скорее всего, и было,» — подумал я. — «Это только русские в благородные войны играют».
При упоминании покойника все, кто шагал рядом с телегой, истово перекрестились. Я скосил глаза. Вокруг нашей колымаги брело уже с десяток измождённых солдат в грязных зелёных мундирах с красными выпушками.
Егеря. Осколки какого-то разбитого полка. Моего полка. Хотя, что это я за реконструктор, что не знал бы… Тут, в этих местах, а я уже слышал, что мы восточнее местечка Мир, южнее Несвижа, воевал 5-й егерский полк. Хорошо же воевал, почему мы, как те пленные румыны идем побитыми собаками?
По выражениям их лиц я понял: моему возвращению радовались искренне. Прежний Платон шагал в одном строю с ними, ел из общего котла, мёрз под теми же шинелями и получал от Потапыча за плохо вычищенный штуцер. Для этих людей он был своим. Всего лишь одним из них. Видимо, тот, чье тело я занял, не был плохим человеком, что так быстро влился в коллектив. А армейцы, как я убежден, испокон веков не охотно принимают к себе новобранцев.
Корнет — спрашивать его имя сейчас было бы тактическим провалом — отвернулся и снова принялся всматриваться в дорогу. Что-то в эманациях чужого сознания в моей голове говорило, что не наш он, не русский. Хотя акцент если и есть у молодого офицера, то скорее французский.
— Старик, ты это… ты смотри, чтобы все было ладно. Рука ноет, мочи нет, голова в тумане, — скоро сказал корнет и осунулся, стал баюкать руку пуще прежнего. — Присматривай. Тут я один и офицер… А людей… Нам от обывателей избавляться нужно, тянут они. Куда бы отпустил их с Богом, но не уходят.
— Уйдут, ваше благородие, скоро и уйдут. Как поймут, что мы можем еще и воевать, так убоятся и как от прокаженных сбегут, — заверял Потапыч.
Мы плелись по этой пыльной дороге между заболоченным лесом, каким-то водоемом и полем явно не первый час. Уныло смотрел вокруг офицер, было видно, что он был бы готов проявить эмоцию, но силился не делать этого. Мальчишка… но и ранение, по всей видимости, не давало покоя.
Может посмотреть? Уж признаки гноения я знаю, да и неглубокую рану почистить могу и зашить. Но лезть с этим предложением пока посчитал несвоевременным. Может ближе к ночи. Сам еще в телеге еду, как раненный, хотя с каждой минутой мне становится легче.
Солдаты тоже мало похожи на бравых воинов, слишком обреченно плелись они, даже не интересуясь поистине красивыми видами на озеро, или старого русла, по кромке которого мы только что прошлись.
А страх висел в воздухе и начинал давить даже на меня. На грязных, осунувшихся, усталых лицах егерей читалась тревога. Они то и дело затравленно оглядывались назад, словно ожидая, что из облака пыли вот-вот вылетят французские драгуны и начнут рубить отставших в капусту.
А может, так и будет?
Отступающая колонна представляла собой жалкое зрелище: растянутая, неорганизованная, хаотичная масса. Телег было немного, может с десяток, но все подсчитать так и не получалось. Дорога петляла между деревьями, пряча авангард. Были и конные бойцы, но единицы.
Люди тащились еле-еле, во многом из-за того, что впереди дорогу забили телеги с ранеными и беженцами, покидавшими деревни. Таких бегущих было немного, и я уже слышал, что это вольные, иначе, если крепостные, то даже не показывались бы на глаза служивым. Да и не бежали бы, скорее всего. Куда?
Я знал, что отступление ещё не решало исход войны, что победа, пусть и очень большой ценой, но будет за нами. А вот для людей вокруг все выглядело катастрофой, нашу колону даже небольшой вражеский отряд мог потрепать. Людей, вольных, государственных крестьян, сгоняли с деревень, через которые проходила армия Наполеона. В некоторых населенных пунктах сжигали все, чтобы ресурсы не достались врагу, колодцы портились. Так как жить-то можно было в таких условиях?
Правда делали это ровно по дорогам и относительно крупным трактам. Как я знал из истории. Ну и немало помещиков смогли договориться, чтобы их поместья оставляли без внимания отходящие русские части.
И тут мои мысли прервали.
— Разведка французов на дороге! Полусотня! — закричали сзади.
Все повернулись к корнету. Я тоже. Формально решение мог принять только он. Может и был какой иной офицер в обозе, но я не знал такого.
Молодой офицер побледнел ещё сильнее.
— Ух! — скрутило его еще больше, и как показалось, он нисколько не лукавил.
После он посмотрел на лес, на забитую телегами дорогу, на собственную простреленную руку. Трусом он не выглядел. Просто кавалерийский корнет впервые оказался старшим над остатками пехоты, казаками, ранеными и беженцами. Положение, к которому учили разве что поражения.
Я оглядел дорогу, лес, телеги и медленно приближавшееся облако пыли.
Боеспособных егерей и казаков можно было увести в лес. Они успели бы раствориться среди деревьев раньше, чем кавалерия добралась до дороги.
Телеги с ранеными, женщины и старики уйти не успевали. Их пришлось бы бросить. Значит, уходить мы не будем. Все равно их нужно тоже в лес отправлять, с дороги. Но как они успеют?
Вот только решать это предстояло человеку в офицерском мундире. Но я был уверен, что трусливому приказу я не подчинюсь. С чего это Проведение дало мне вторую жизнь? Ну не для того же, чтобы я был трусом? Сложно, на самом деле. Подзабыл я, что такое субординация.
— Ваше благородие, — обратился я к корнету. — Егерей и казаков можно увести в лес. Но иных не спасем.
— Я вижу, Белавин, — резко ответил он. — Ты с чего младшой тут разговорился?
Он дернулся и тут же скрутился, держась и колыхая руку. Хотел еще что-то сказать, но только посмотрел на меня глазами… полными слез. Казалось, что он был готов звать маму… Казалось. Все же ждешь от молодости, а для моего сознания, он и вовсе мальчишка, слабости. Но этот держался. Стиснул зубы и не показывал растерянности. А может ее и не было?
Тут же ко мне Потапыч подошел, чуть толкнул плечом и прошептал:
— А-ну цыц Потапка. По делу говоришь, а у ахвицера бой может токмо второй. Но он боявитый, знаю, не дурен, точно.
Я только пожал плечами на такое высказывание. Боевитый, сообразительный. Но быстрее… быстрее нужно принимать решение.
— Бой нужно дать… по-иному хуже будет всем, — словно бы выдавил из себя решение корнет.
Знаю, брать ответственность за жизни людей сложно даже опытному офицеру. А тут парень. Но понял же он, что решение нужно, принял его. И смотрит на Потапыча, как на учителя может смотреть ученик. Правильно ответил у доски? Правильно…
— Все так, ваше благородие. Раненых тогда вырежут. И всех, кто не успеет убежать, вашбродь. Платошку не вините, он жа как лучше, — тут же вступился за меня Потапыч.
Я ему благодарен, но мог бы и сам объясниться. Хотя… вот к мнению старого вояки корнет как раз и прислушивался, не стал кривиться. Офицер дёрнул подбородком.
— Что предлагаешь, Белявин? Или ты, старый фельдфебель? — корнет оставил баюкать руку, выпрямился, но только больше предательской влаги добавил себе в глаза.
Одинокую слезу, начинающую стекать по небритой щеке, моментально смахнул здоровой рукой. Но больно ему. Боль вернулась и ко мне.
Раскалённый гвоздь снова провернулся в моем черепе. Я сильнее сжал край телеги и заставил себя говорить ровно. Решение, как по мне было одно — дать бой. Ну а как? Тут тоже не было особого выбора тактики.
Подранки — что я, что корнет. Но воевать нужно. И я взрослый, опытный мужик, мне не по чину сомневаться и быть слабым.

Глава 2

Южнее Несвижа
30 июня 1812 года
— Белавин, умный? Знаешь, что делать? Давай… командуй пока… я оправлюсь… Бой давать! Я видел, что они делают, они пленных не берут. У нас кроме меня и дворян… офицеров нет, всех вырежут, а меня чести лишат, — сквозь сжатые зубы и боль говорил корнет.
Несколько смутило «чести лишат». Вот уж это тлетворное влияние…
Но смысл понятен. Кивнул ему и тут же…
— Телеги с ранеными — вперёд. Людей, что впереди, предупредить. Пусть уходят с дороги в лес, только там и спасение будет. Кто не уйдет, тот обречен. Нам же следует развернуть поперёк дороги телеги и связать оглобли. Первая линия — за телегами. После залпа отходит на два шага, вторая встречает штыками. Штуцерных, частью, отправить в лес, чтобы били офицеров и лошадей с фланга. Казаков спрятать за обозом и придержать до тех пор, пока польские уланы не потеряют строй.
Корнет несколько секунд смотрел на меня.
— Ты откуда такой умный взялся, Белавин?
— Головой приложило, ваше благородие. Видать, на место встала.
Потапыч шумно кашлянул в кулак, пряча то ли усмешку, то ли возмущение.
— Дело говорит, ваше благородие, — произнёс он. — Дорога узкая. Конным тут не развернуться. А будет препятствие, так гляди и отвернут они. Ну или постреляем.
Корнет оглянулся на приближавшуюся пыль и принял решение.
— Фельдфебель, делать, как Белавин сказал! Егерей разделить на две линии. Лучших стрелков — в лес. Казакам передать: ждать сигнала. Белавин, останешься при мне. За первый залп отвечаешь ты. Сигнал казакам тоже дашь ты. Ошибёшься — взыщу, коли выживем. Пока идёт бой, команды Белавина считать моими. Кто не понял?
Приказ исходил от корнета. План был мой, у офицера хватило ума принять и пересказать. Для младшего унтер-офицера уже больше, чем следовало ожидать. Корнет распрямился, словно боль чуть отпустила. Потапыч оскалился в седые усы. А солдаты впервые перестали оглядываться и начали двигаться к телегам.
— Вот то по-нашенски! — радостно сказал Потапыч. — А то всё бредём, как швед опосля Полтавы, битыми собаками.
Старый солдат согнулся к моему уху, потом нахмурил брови, выровнялся и жестом призвал меня «уши поднести». Я усмехнулся и сделал так. Старость, особенно такую, с хитрой «изюминкой» я уважал.
— А мы уж думали, что корнет — немец, да еще и все на французском говорил, как были еще ахфицеры иные живы… А он наш, — шептал Потапыч, по-православному говорит.
— Потом поговорим, Потапыч! Телеги ставить нужно! — крикнул я, слезая с телеги. — Всем! Быстрее!
— Эка начальство безбородое выискалось. И для кого Потапычем кличут меня, а для кого и «господин фельдфебель». Ну да ладно, не господского стана я. А ты давай, может когда и в господа выйдешь, смышленый жа, да и грамотей, не чета мне. Вот, как батька твой, та только турецкая пуля его… — усмехнулся Потапыч, но его тон звучал, как гордость отца за сына, с грустинкой. — Чего, шельмы зеленые повстали? А ну, выполнять!
Голова закружилась, и меня повело. Но я быстро упёрся ладонью в борт и удержался на ногах. Боль, тупая, ноющая вернулась, но которую можно и нужно терпеть и не ныть. Вот только и мысли наконец выстроились в привычном порядке. Когда рядом появлялся враг, мир снова становился понятным: местность, люди, оружие, время — чужое. Радости это не приносило. Только ясность, что я должен делать. Жить! По чести, со своими понятиями неравнодушного человека. Родина Мать зовет? Призвала.
— Быстрее! — крикнул я, мысленно стряхивая лишние мысли.
Но все смотрели на корнета. Ждали приказа от него, как это годами вбивали — слушать офицера.
— Да! Делать! — выкрикнул тот, но голос дал петуха.
Мальчишка, но наделенный властью. Не глупый, смущенный, с большой рукой… Сам засмущался, что нехотя вышло «пропищать» приказ.
Сперва нехотя, но когда и другие солдаты стали вторить приказы, уже быстрее, работа закипела.
Скоро дорога была перегорожена двумя телегами. Враг не спешил, может собирался с мыслями, или заряжали пистолеты, спорили… не важно все нам в плюс.
И работали мы справно. На удивление, но толпа превращалась в воинское подразделение, вопросов не задавали. Зыркали исподлобья, но делали. Приказ повторять не пришлось. Люди расходились по местам привычно, хотя ещё минуту назад казались толпой. Значит, разбили их недавно. Выучку пока не выбили. А злость, которую я читал в лицах, говорила за то, что и дух растерян не был.
Прав был Лермонтов, когда писал в своем стихе: «Мы долго молча отступали. Досадно было, боя ждали…» Вот оно, наше «Бородино»! Ну если разведка, которая появилась и спешно ушла, приведет поляков. А если их придет пара сотен? Все равно нужно давать бой.
Не только относительно здоровые бойцы становились в строй. Один из раненых, белый от потери крови, сполз с телеги и потребовал поставить его у колеса. Другой передал ему заряженное ружьё.
— Разок стрельну, да хоть отомщу за обчество свое, где полег каждый, с кем кашу делил, — сказал раненный, держась у телеги явно из последних сил.
Корнет не хотел быть безучастным, не сразу, но спрыгнул на землю, пошатнулся, но удержался, опершись здоровой рукой о телегу. Тут же я, с другими егерями, из тех, что остались с телегами, а не пошли искать огневые точки в лес, перевернул и нашу телегу, сперва бережно положив на землю тело мертвого майора.
— Ваше благородие, вам бы в середине остаться, чуть поодаль, — сказал я. — Оттуда всю оборону видно.
Корнет недобро прищурился. Понял, что его, такого нерешительного, я просто посылаю подальше?
— Командовать мной вздумал, младший унтер? Ты чего возомнил? — осклабился тот.
— Советую не свалиться раньше поляков. Кто же командовать станет? — говорил я.
Разве логики в том не было?
Потапыч снова закашлялся. Показалось, что он так намекал мне, что я уже перегибаю палку.
— Я останусь там, где сочту нужным, — отрезал корнет. Затем помолчал и встал за центральной телегой. — А ты, Белавин, держись рядом. После накажу. Нынче нужен… говорливый… Штыком от тебя сейчас пользы меньше, чем головой. Будешь приказы мои оглашать. Голосистый же.
Земля уже мелко дрожала. Я помнил, как глухо, мерно отзывается земля, когда недалеко скачут всадники. Был на реконструкциях, знаю. По дрожи почвы можно было примерно определить расстояние, а кто поопытнее, так и число всадников. Времени оставалось меньше минуты. А сколько их? Мы не успели выстроить все, что только можно.
Гражданские, обыватели, что были в колоне, далеко не ушли. Вон, бегут в лес, покидав часть имущества, но пока что легкая добыча для вражеских конных.
— Полусотня, ваше благородие, — прислушавшись, сказал Потапыч корнету, словно бы мысли мои прочел.
— Спаси и сохрани, Господи нас, — сказал корнет и дернулся было перекреститься, вот только рука была перевязана, а левой не сподобился.
Неужто православный? Нет, немец же он, как все говорили.
Работа ещё кипела, второй ряд телег подтянули, скрепляли верёвками. Старики и бабы уже бежали в лес со всей прыти, оставляя даже телеги на опушке. Но это правильно. Если прольется кровь, а она прольется, то это военное преступление, проигравших всех нас зачистят. Так что нужно выигрывать.
Я посмотрел на баррикады. Уже точно не перепрыгнут такую преграду даже лихие кавалеристы. Не успели мы все же закончить все приготовления, как из-за поворота лесной дороги, поднимая густое облако пыли, вылетела полусотня конных.
Мой первый бой в этом мире, в этом теле. Видимо, мне и не получится поработать ни к какой из своих жизней по мирной специальности.
Враг приближался… сердце стало биться чаще. Я посмотрел по сторонам. Лица бойцов были сосредоточены и ни у кого паники я не увидел. «Богатыри — не вы!» Нет, уже и мы. Будем соответствовать. «Плохая им досталась доля!» Так писал Лермонтов. Получится ли эту долю хоть сколько изменить? Солдату, пусть и взошедшему на одну ступеньку выше в чине, сложно.
Но есть враг — вот он, набирает скорость для атаки. Будем драться!
Не сразу и понять, кто это прет на нас. Говорили, что поляки, но пыль стояла такая, что хоть глаз выколи. Пылинки и мы подняли своей деятельностью, так что я немного щурился, словно солнце слепило. Это еще хорошо, что солнце затылок грело, а то вовсе не рассмотреть было, куда стрелять. Кстати, для врагов это крайне плохо, им то приходится смотреть в сторону яркого солнца.
Не союзники, не наши, нет ошибки. Это были враги, и шли они не для того, чтобы поздороваться и не для того, чтобы спросить короткий путь на Москву. Нас собирались убить.
А скоро и я смог рассмотреть внешность конных. Уланы в своих щегольских рогатых конфедератках, с развевающимися на ветру красно-белыми флюгерами на длинных острых пиках — ляхи. Атакующие приближались, и рассмотреть можно было даже эмоции на лицах первых.
Решительные, озлобленные, мстительные. Те, кто помнил еще разделы Речи Посполитой, кто, наверняка, уже успел повоевать за Наполеона и до вторжения на земли Российской империи. Но мы на своих землях, однозначно, чтобы там поляки не думали себе.
Они шли на рысях, по четыре в ряд, чтобы поместиться на вполне большой дороге. Красивые, статные, словно бы перед девицами красуются, собранные и уверенные в себе. Ещё бы — растянувшийся санитарный обоз с калеками! Лакомая цель. А скажут, что чуть ли не полк русских размотали. Не скажут… некому будет.
Из-за телег противник должен был видеть едва ли десяток защитников. Остальные егеря уже скрылись среди деревьев, а казаки присели за дальними повозками. Их кони рядом, они словно резерв. Со стороны наша баррикада казалась последней отчаянной попыткой нескольких раненых задержать неизбежное. А может даже и выгадать время, предоставляя своей жертвой возможность гражданским, обывателям, скрыться в лесу подальше от дороги.
Командир уланов придержал коня, быстро осмотрел дорогу и отправил часть людей в неглубокий овраг, тянувшийся вдоль опушки. Значит, дураком он не был: собирался ударить одновременно в лоб и с фланга, обходя заграждения.
— Приготовиться! Штуцерным брать офицеров! Остальным ждать выстрела Белавина! — приказал корнет, потом обратился ко мне. — Ты вразумел? Поймешь, когда бить?
— Так точно, — браво отрапортовал я.
«Ай, молодец!» — в тоже время успел с некоторой иронией подумать я.
Впрочем, зря, наверное, я так. Вон как скрутило парня. Он схватился за раненную руку, даже уронив саблю. Клинок был тут же подхвачен с земли, но боль в руке парня не оставляла. Куда ему командовать?
Нас было человек двадцать из тех, кто уже стоял за баррикадами. Рядом корнет. Еще семь, или восемь, я не успел заметить точно, в лесу. Надеюсь, что враг не заметил, как они как будто бежали сперва с гражданскими, а уже потом заняли позиции.
— Позвольте снять командира, ваше благородие? — спросил я.
Догадывался, немного же эпоху знал, что такие дела, как стрелять по офицерам врага, — неоднозначно бравый поступок.
Корнет коротко кивнул. А понял ли он, что я спрашивал? Как мне показалось, скажи я ему, что можно я на сеновал с вашей невестой, кивок согласия был бы такой же. Не думаю, что это потому, что дурак… Похоже, что только на силе воле он и держится.
— Убей это… мэрдо, фис де пют, — выкрикнул, как кричал при боли, корнет.
А если ругаться на французском, так вроде бы и не ругаешься? «Дерьмо», «сукин сын» — это звучало с уст корнета. Но понял, оказывается. А мне хотелось поддержать парня. Но как подойти и сказать: «Держись, малой!» И я сам такой же малой, или почти, может на год какой старше командира. Ну и сословность, армейская субординация. Да и какая тут поддержка? Офицер? Пусть соответствует.
— Ну давай, Платон, у тебя рука твердая, начинай, уже близко они, пора, — сказал Потапыч и подал мне штуцер, взятый с убитого стрелка.
У нас было немало штуцеров, к сожалению… Это означало, что потери большие.
Я проверил кремень, полку и только после этого положил оружие на край телеги.
— Ты с чего штуцер проверяешь? Да что мы, разве жа не понимаем, как заряжать дуру эту? — показалось, что моей проверкой Потапыч даже оскорбился.
Я не ответил, поудобнее взял «дуру», держа ствол к верху. Из нарезняка вряд ли пуля выпадет, ее даже молотком забивают, но на всякий случай. Стрелять с него было сложно. Это даже не егерский, укороченный штуцер.
Польские уланы не останавливались. Они уже вошли в узкий участок дороги: справа начиналась сырая низина, ведущая к озеру, слева стеной поднимался лес. Развернуться всей колонной теперь не получилось бы. Передние могли только идти вперёд или смять тех, кто напирал сзади. Все правильно. Без боя не разошлись бы никак.
Заметив, явно успев оценить, нашу импровизированную баррикаду из телег, командир уланов картинно взмахнул саблей.
«Позер, мля!» — подумал я.
Трубач привстал в стременах и выдал короткую, рваную, злую трель. Выровняв строй, часть уланов спустилась в небольшой овраг, а основная группа перешла в галоп. Те, что сошли с дороги, стали отставать, там топко, сыро, кочек много и ямок. Как словно бы мы готовились и сами накопали препятствий и воды налили. Дома и родная земля помогает бить врага. РОДНАЯ!
Я припал к колесу перевёрнутой телеги, укладывая тяжёлый гранёный ствол штуцера на рассохшиеся доски. В нос ударил густой коктейль из запахов конского навоза, дорожной пыли и кислого страха, исходящего от раненых, даже от корнета. Похоже придется привыкать мне к острым запахам.
Те бойцы, что рядом, могли стрелять, другие, вторая линия, прямо сейчас судорожно сжимали ружья, но и топоры, тесаки, копья были под рукой. Оружия разного было немало, людей не хватало.
За нами стояли конные казаки, они уже были в седлах, ощетинившись пиками. На миг бросил взгляд на станичников. Их лица были суровы и словно бы обиженные. Отстали от Платова, видать, который где-то здесь должен был давать бой французам и прорываться ко Второй русской армии Багратиона. Но помирать просто так явно не собирались. И не сбежали. А могли.
Старший казак поглядывал в нашу сторону. Формально он ждал приказа корнета. Знак, по договорённости, должен был дать я. Как вестовой, или заместитель. Пусть так. Главное — дело.
Потапыч встал слева от меня, хотя корнет отправил его во вторую линию. Но сил у нашего командира чуть хватало, чтобы он стоял выпрямившись и сжимал в левой руке саблю. Морщился при этом от боли, слезы уже не вытирал.
— Ну же! — выкрикнул корнет.
— Нельзя стрелять, подпустить нужно, — ответил я на крик командира.
— Да… подпустить нужно. По лошадям нужно… сломать строй, — бормотал офицер.
— Не стрелять! — заорал я, срывая голос, перекрывая нарастающий грохот копыт. — Ждать!
— Да! — выкрикнул корнет.
Но никто не обратил внимания. Все ждали первого выстрела, смотрели, как смерть накатывает на наши укрепления. Нет здоровых людей, кто бы не боялся смерти. Есть сильные люди, которые действовать, даже когда есть страх.
Пятьдесят шагов. Тридцать. Я уже отчётливо видел перекошенные от азарта лица уланов, летящие из-под копыт комья земли, пену на губах разгорячённых лошадей. Смерть летела на нас, скаля зубы. Земля ходила ходуном.
Командир уланов шёл чуть впереди. Его я и выбрал.
Вдох… выдох… плавно выжимаю спусковой крючок.
— Бах!
В плечо лягнуло, меня ощутимо повело в сторону, вовремя подхватил Потапыч.
— Платон… куды ж ты, ослабленный…
А я смотрел на врага… Пуля ударила в грудь командирской лошади. Та рухнула на полном скаку, выбросив всадника под копыта следующих рядов.
— Первая линия — пали! — выдавил я из себя.
Залп ударил почти слитно. Передние лошади уланов рухнули, загораживая дорогу. Несколько уланов вылетели из сёдел, остальные налетели на них, ломая строй.
— Вторая! Пали!
Я кричал, перекрикивая грохот от пальбы. Стреляли мы, отвечали пистолетными выстрелами поляки.
— Вжух! — рядом, слева пролетела пуля, уходя в сухую землю.
Потапыч дёрнул меня вниз, и следующая пуля выбила щепу из борта ровно там, где секунду назад была моя голова.
«Не попала бы!» — подумал я, но быстро, чтобы в то же мгновение скомандовать:
— Первая линия, назад! Вторая — штыки!
Егеря отступили за второй ряд так слаженно, словно повторяли привычное учение на плацу. На их место шагнули солдаты, пехота, с примкнутыми штыками. Рядом с ними встал и раненый, которого сняли с телеги. Он едва держался на ногах, однако ружьё не опускал. И вот этот был готов продать свою жизнь за дорого. Глаза были полны решимости. «Богатыри, не мы…»
Посмотрел на корнета, его глаза. Он решил приставить саблю к телеге, но взять пистолет в руки. Может и правильно.
Странно… глаза людей вижу, а от дыма и пыли было не видно собственных рук. Что уж тут говорить про то, чтобы понять, кто вообще поражён, кто живой, кто стреляет. Крики, ржание коней, маты и поминание святых. Но мозг словно бы подчищал картинку добавляя фантазией недоступное для зрения. Так в бою бывает, когда видишь многое, но даже не поворачиваешь взгляд, как и у опытных водителей в будущем.
Слева, из леса, сухо затрещали штуцеры. Егеря били по тем, кто пытался обойти телеги через овраг. Один улан слетел с лошади, второй развернул коня, третий всё-таки вырвался на обочину и закричал остальным следовать за ним.
— Лезут! — прокричал кто-то рядом. — На телеги взлезают!
Похоже бой ожесточается. Но не для того же я здесь, чтобы погибнуть менее чем через час, как осознал себя? Или для того? Мысли прочь! Бей ляхов!
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Уже было слышно, как к нам, как те шакалы неуклюжие, падая, подымаясь, стараясь удержаться на перевернутых телегах, лезли польские уланы.
— Второй ряд держать строй! Укол — шаг назад! Первый ряд заряжает! В лес передать: огонь ближе к дороге! — приказывал я, беря гладкоствол, стоящий заряженным рядом.
В чем преимущество, так в оружии. У нас было его много. Немало зарядили и поставили у телег.
— Слышали Белавина! Огонь ближе к дороге! — повторил корнет громче, словно бы приходил в себя. — Смотрите на лезущих на телегах.
Команду подхватили и передали вдоль телег. А корнет водил пистолетом из стороны в сторону, не решаясь его разряжать. Не револьвер, не Макаров, только один выстрел и его нужно сделать наиболее эффективно.
Уланы упёрлись в баррикаду. Лошади шарахались от дыма, крови и острых оглобель. Копья, выставленные вперед, воткнутые в землю впивались в поляков, в их лошадей. Всадники спрыгивали на землю, лезли через повозки, кололи пиками между досками, порой используя их, как шест, опору, чтобы не упасть.
Раненый егерь у колеса успел выстрелить почти в упор. Улан, уже готовившийся спрыгнуть на наши позиции, свалился на телегу, однако его пика успела вонзится солдату в ключицу. Егерь выпустил пистолет и медленно осел на землю. Наш герой упал замертво. Второй раненый богатырь подхватил его оружие и занял освободившееся место.
Один из уланов взобрался на перевёрнутую телегу прямо передо мной. Пика скользнула по колесу, почти достав Потапыча. Только тогда я выхватил тесак. Началась первая в моей жизни смертельная схватка на белом оружии.
С тесаком я управлялся хуже, чем с привычным оружием, огнестрельным или с ножом. Улану приходилось ещё труднее: он стоял на шаткой телеге и не мог нормально развернуться.
Удар, он увернулся. Пика устремилась на меня сверху. Шаг в сторону, она втыкается рядом, застревая надежно в земле. Улан тут же начинает извлекать саблю из ножен, но это секунда, две… это много времени. Я занял удобнее позицию, успел отбить один выпад другого поляка, который спрыгнул рядом. Того заколол штыком в спину Потапыч.
Мой же противник, сгибаясь, находясь еще на баррикаде, попробовал достать меня саблей, но я уже тряс телегу. Так что улану оставалось сконцентрироваться только на том, чтобы устоять в тряске, как при шторме. И все равно он изловчился и устремил на меня свой клинок. Вынуждено, не выверенно, словно бы отмахнулся им.
Я отбил его саблю в сторону, рубанул врага по кисти и толкнул плечом в ноги. Он свалился прямо к егерям, которые, пусть и ценой жизней соратников, но расправились уже с пятью уланами. Этого «паденца» сразу же закололи. Он стал на секунду словно бы еж, утыканный полными праведного гнева русскими штыками.
Справа закричали. Шесть или семь поляков всё-таки выбрались из оврага и пытались зайти нам во фланг. Вот только для этого им пришлось растянуться цепочкой, потеряв скорость и строй.
Я оглянулся на казаков. Они по-прежнему стояли за телегами. Кони били копытами, чуя близкий бой. Старший из казаков смотрел на корнета спокойно и выжидательно. Звучали выстрелы, звенела сталь. Опять все в дыму, но глаза, взгляд, я различал их, я догадывался, как и куда кто смотрит.
Раньше бросить их в атаку было соблазнительно. Но неправильно. Пока уланы сохраняли строй, пока они не стали лезть через телеги, не потеряли динамики в своем фланговом обходе, утопая в грязи, уланы могли встретить казаков пиками.
Теперь перед нами толпились пешие, раненые и сбитые с лошадей враги, а те, кто пытался отступить, мешали следующим рядам.
— Ба-бах! — слаженный залп егерей с тремя солдатами линейной пехоты прозвучали, как словно бы салют победы.
Становилось ясно, что боги войны на нашей стороне.
Я повернулся к корнету. Тот стоял, прижав раненую руку к груди, и смотрел туда же. Сабля рядом, но в руке пистолет, уже второй. Наши взгляды встретились. Он понял, чего я жду, и кивнул.
— Казаков? — спросил он коротко.
— Да! — еще короче ответил я.
В следующую секунду его лицо стало серым. Корнет пошатнулся и тяжело осел возле колеса. Потапыч бросился к нему, но времени уже не оставалось, чтобы и мне обращать внимание на недомогание офицера. Ещё несколько мгновений — и уланы выбрались бы из давки, или собрались бы с мыслями и силой, которой у них еще хватало. Численное превосходство не у нас, скорее паритет.
— Казаки! Во фланг! Пошли! — выкрикнул я.
Ничего…
— Корнет! Приказ казакам отдай! — кричал я.
— Да! — только и ответил он, превозмогая себя.
Но старший казак оскалился, сперва словно бы с ленцой, демонстрируя, что бесстрашный и лихой, чуть развернул коня.
— Любо! — выкрикнул он.
Телеги дрогнули от топота. Казаки вылетели из-за обоза, обогнули баррикаду по узкой полосе сухой земли и ударили в уланов сбоку. Казачьи пики разили тела в расстроенной толпе.
Поляки ещё пытались сопротивляться. Один из них поднял саблю и принялся собирать людей вокруг себя, но из леса ударили штуцера, и офицера развернуло на месте, как и тех, кто уже к нему устремился. После этого строй окончательно рассыпался.
— Первый ряд — огонь!
Второй залп ударил вслед отступающим. Оставшиеся на конях уланы развернулись. Те, кто успел добежать до лошадей, бросились за ними. Но казаки уже на чеку. Лучшее, пусть не лучшее, но самое любимое, что они умеют делать, так разить убегающего противника. Остальные поднимали руки, отбрасывали сабли и прижимались к земле, спасаясь от казачьих пик.
У них все еще было преимущество, но паника… Офицеров-то выбили, а что твориться в этом белом, от сгоревшего пороха, тумане войны, не разобрать. Неизвестность страшна, особенно, когда они ждали легкую добычу, а получили бой без компромиссов.
— В штыки, вперед! — закричал я.
И первым побежал вдогонку за одним из врагов. Другие также выбирали цели, с азартом выбегали из-за баррикад и устремлялись вслед мелькающих подошв поляков, ориентируясь на их спины.
Тесак впереди, на вытянутой руке… Я не любил это оружие, я упражнялся саблей и немного шпагой на реконструкциях. Но догнать, замахнуться и рубануть врага… Много навыков не нужно. Потребуется только праведный гнев и решительность. А этого у меня хватало.
Вражина завалился прямо мне под ноги, так что пришлось перепрыгнуть через него. Не сразу остановился, но все же…
— Победа, — крутя головой по сторонам, но прежде на своего «беглеца», выкрикнул я.
Инстинктивно пытался понять диспозицию.
Бой закончился так же внезапно, как начался. Над дорогой висел густой пороховой дым. Кричали раненые, хрипели лошади, егеря добивали зарядку ружей дрожащими от напряжения руками. Были сдавшиеся. Но на кой-ляд они нам…
Потапыч стоял рядом, тяжело дыша. Корнет оставался у колеса, привалившись спиной к доскам, но старался, демонстрировал силу воли, приподнимался.
— Потапыч, нужно бы быстро упокоить тех сдавшихся. На кой-они нам? — сказал я.
Думал, что последует протест. Но старый солдат не был обременен идеями гуманизма. Такие как он, и я в этом не ошибся, более практично и цинично подходят к вопросу целесообразности. Нам пленные не нужны! А в памяти всплывало еще устойчивое понимание, что поляки на этой войне — звери похлеще французов.
Так что и рационально они не нужны, мы не регулярные части теперь, а словно окруженцы, куда нам проблемы такие? Ну и зачем вовсе брать в плен? Для чего? Кто к нам в конфедератке пришел, тому ее и на могильный крест повесить!
— Ваше благородие? Как прикажете? — спросил старик, но уже кивал егерям, чтобы те готовились.
Корнет уже был рядом, выбрался из-за баррикады.
— Алягер, ком алягер, — сказал корнет, при этом он смотрел на двух убитых наших товарищей, бывших в поле зрения, может еще и додумал о других, которые так же сегодня сложили головы. — Они майора добивали, они стреляли уже в тех, кто сдавался им! Я видел…
Наш офицер терялся. Он говорил тихо, словно бы чтобы никто еще его не слышал. Но приказ получен, точнее, одобрено рациональное предложение.
Потапыч только кивнул мне, потом подошел к пяти егерям, не говоря им ничего, хлопнул по плечам братушек, показывая направление. Еще двое бойцов поняли ранее по жестам и уже ждали других, выйдя за заграждение из телег, держа наготове ружья, направленные не стоящих уланов.
— На колени, курвы! — выкрикнул я, не понимая, почему их не поставили на четвереньки. — Руки вверх!
— Ты с чего тут командуешь? — удивился корнет. — Все… боле воли твоей нет, бой закончился.
Я пожал плечами. А Потапыч и сам уже командовал и ставил на колени ляхов. И делал это со злым, я бы сказал, что зловещим азартом.
— А вообще недурно, Белавин. Но более ты тут не… я офицер! Боле только мои приказы, — сказал он и вроде как рука корнета уже не так беспокоила. — Я ведь уже решил, что сию дорогу нам придётся уступить. Не можно идти по такому тракту, где целые полки неприятельские хаживают.
— Рано радуетесь. Выставить охранение! Собрать оружие и патроны! Раненых — в телеги! Еще есть чем заняться, срочно… — сказал я.
Слова вырвались раньше, чем я вспомнил о своём чине и статусе. Вокруг на несколько мгновений стало подозрительно тихо. Рядовой только что отдавал приказы в присутствии офицера, командовал казаками и половиной обоза.
Корнет посмотрел на меня, затем на солдат.
— Слышали Белавина? Исполнять!
Приказ повторять снова не пришлось. Но вот мне, пусть и тихо, но прилетело:
— Не сметь! — прошипел офицер. — Ты что выдумал себе, мужичье? Сейчас не время пороть тебя, но я найду… Я нынче, хоть бы и гусар, но твой офицер, иных нет. Запомни, а то быть тебе битым, Платон.
Хотелось… Ой как хотелось ответить. Но не стоило начинать полемику. Да и если уж по честности думать, то корнет молодой, но не трус, не дурак. И сабля его даже в крови, а я в пылу боя и не увидел, когда он за клинок хватался. Гляди, еще ума наберется… духа, решимости… Что-то много чего ему набираться нужно.
Но во мне говорила некоторая обида.
Вот как можно русскому офицеру, мне, капитану, ушедшему по ранению в отставку, да еще и в немалом возрасте, который и свою фирму имел, на которой «имел» подчиненных за нерадивость? Как мне? Легко подчиниться юнцу безусому? А чувствовать себя недочеловеком? Подлого сословия же я, не дворянин. А это словно бы брезгливость от «белой кости». А я знаю куда как больше, чем даже многие нынешние ученые, но куда мне засунуть свои знания и прокрутить там?
Не бездушное я существо, чтобы такие эмоции не переживать, не давить их внутри разумом.
Еще и этот адреналиновый откат, что колени подкашиваются и шум в голове вернулся с болью в лобной части…
Между тем, егеря двигались быстро и привычно. Раненые помогали тем, кому досталось сильнее. Один солдат снял с себя флягу и отдал пленному поляку, который зажимал ладонью пробитый бок. Потапыч хотел было возмутиться, но промолчал. А вот когда враг пил… Неожиданно нож впился ему в печень.
Других врагов, во все еще не рассеявшейся дымке, скрытых от глаз корнета телегами, добили штыками. Прислушался к себе. Нет, сожалений не было. Врага нужно убивать, а на войне действовать рационально, а не плодить себе проблем. И за спиной оставлять никого из тех, кто может выстрелить, нельзя. Да и я, нет мой реципиент, был убит ими. Такая вот моя месть случилась. Надеюсь, что не только в этом моя миссия в этом мире, времени.
А когда еще стал наблюдать за тем, как наших… Вон двое егерей подняли погибшего товарища и понесли к телеге. Были еще убитые, а кто получил новое, в добавок к имеющимся, ранение, и уже больше вероятности, что старуха с косой за ними внимательно наблюдает… Так что недосчитаемся с нашей медициной еще смертей. Но заниматься лечением всех и вся, осматривать, не было времени.
Казаки привели пленного офицера. Не усмотрели мы, оказалось, что не всех добили. Молодой поляк был бледен, одна штанина пропиталась кровью, и не только ею, но держался прямо, пусть и запах имел… Нет, нужно привыкать, а то от всего этого с ума сойти, какая вонь. На войне будущего ее тоже хватало, но все же меньше.
Корнет задал ему вопрос по-французски. Я разобрал, что именно. Прежний Платон знал на этом языке разве что команды, названия оружия и ругательства, услышанные от пленных и офицеров во время отступления. Я же немного говорил на французском. По крайней мере, на реконструкциях, отыгрывая русского офицера-егеря, общался на ломанном французском с интуристами, по странному для меня стечению обстоятельств, увлекающимися реконструкциями своего провала в Русской компании.
Поляк посмотрел на убитых, затем на баррикаду. Пленный нехотя ответил. Корнет выслушал его и повернулся к нам.
— Это был передовой разъезд. За ними идёт полк. Пока он стоит на бивуаке. Возможно, уже ближе, чем мы думаем, — говорил он, ища одобрения, наверное.
Над дорогой, но вдали, снова поднялась пыль. Или показалось?
Потапыч перекрестился. Корнет перестал улыбаться. Солдаты повернулись к нему. Уже подумали, что это снова по наши души, но все же пыль подняли улепетывающие уланы, четверть, не больше, их спаслось. Может еще оставались некоторое время за углом, но не решились они на новую атаку.
— Что делать-то будем, ваше благородие? — спросил вернувшийся со своего задания Потапыч.
Корнет бросил быстрый взгляд на меня. Замолчал, делая вид, что усердно думает. А может так и было.
Я мог предложить снова разбежаться по лесам. Мог попытаться спасти только тех, кто ещё способен быстро идти. После первого боя они даже не осудили бы такого решения.
Но тогда всё повторилось бы на следующей дороге. И на следующей. Разбитые солдаты, брошенные раненые, толпа вместо армии.
Нет.
— Сельчане и мещане, что с нами шли, уже в лесу, а мы? — размышлял вполне здраво корнет. — С дороги уходить. Но телеги оставлять, как раненых и погибших везти тогда?
Но тут его рука вновь стала болеть, что очевидно, как он чуть только ударился о телегу и тут же скрутился, приседая на корточки.
Выждали немного времени, пока офицер хоть как в себя не пришел и не выпрямился, при этом был заплаканный. Но не хныкал, держался. Слезам только не прикажешь.
— Ваше благородие, — сказал я корнету. — Снять с пленных оружие, трофейных лошадей навьючить, запрячь в телеги добрых, коней, часть телег оставить и уходить. Через тридцать минут полк будет здесь.
Корнет устало и болезненно усмехнулся.
— Вашбродь, там это… у ляхов нашли. Может выпьете, да полегчает? — участливо спросил Потапыч, передавая открытую бутылку офицеру.
Он отпил, закашлялся, часть жидкости брызнула из его рта. Послышался через множество других, аромат коньяка. Я даже сам слюну сглотнул. Но корнет бутылку не оставил. Второй его глоток был уже выверенным, жидкость пошла по офицерскому пищеводу, наверное, и согревая и убирая дрожь.
— Выражаю удовольствие, фельдегерь, — сказал он.
— Рад стараться, — лихо ответил Потапыч.
— Ты уже второй раз за день решаешь за меня, Белавин, — рассматривая бутылку в руке, говорил офицер.
— В первый раз вышло неплохо, ваше благородие, — попытался я сказать лихо, шутливо.
— Это я ещё решу. — Он опёрся здоровой рукой о телегу и поднялся. — Оружие собрать! Лошадей в упряжь! Через пять минут выступаем!
— Куда, ваше благородие? — спросил Потапыч.
— А вон… разумника и спросим, — усмехнулся корнет, начиная несколько хмелеть.
— К армии Багратиона, — ответил я раньше корнета. — Хватит отступать каждому по отдельности. По дороге соберём всех, кто отбился от своих, и приведём в строй.
«Или ты на кого сдашь командование?» — подумал я, подозревая и другие мотивы офицера.
Корнет медленно повернул ко мне голову.
— Смелый ты сегодня, Белавин. При ком ином… при офицере, за слова такие и плеткой полосну, так и знай.
— Головой приложило, ваше благородие, — вновь я решил перевести в шутку, в том числе предоставляя возможность и корнету сохранить лицо.
Несколько егерей усмехнулись. Даже Потапыч расправил седые усы.
Корнет посмотрел на дорогу, на поднимавшуюся пыль и махнул здоровой рукой.
— Слышали младшого? Идём к Багратиону. Всех отставших и способных держать оружие забираем с собой. Как там еще по дороге будет…
Солдаты молчали, но теперь в их лицах не было прежней обречённости.
Если уж мне выпало оказаться в этой войне, я пройду её вместе с ними.
Сегодня мне повезло: рядом оказался офицер, который сумел выслушать рядового. В следующий раз мог попасться другой. Тогда меня отправят чистить котлы или накажут за разговоры не по чину.
Чтобы защищать Россию не в одном случайном бою, мне требовалось право отдавать приказы. Офицерский чин, а вместе с ним — дворянство. Для сына солдата путь почти закрытый.
Почти.
Если я действительно хотел помочь России выстоять, придётся сделать невозможное возможным. Стать офицером, подняться выше и провести этих людей через всю войну.
Для начала требовалось пережить ближайшие полчаса.

Глава 4

Южнее Несвижа
30 июня 1812 года
— Нужно кончать с врагом, собрать трофеи и уходить с тракта, — жестко, диктуя свою волю, сказал я еще на тракте.
Говорил я не корнету, понятно, что тон с ним не может быть таким категоричным. Но егеря, несколько пехотинцев, что еще оставались с нами, все они, очень желательно, чтобы привыкали к моим приказам. Нужны люди, которые будут думать моими нарративами. Так легче примет решение и наш офицер.
Я честолюбивый человек? Да, немного, как мне кажется. Но за свою прошлую жизнь нередко встречал таких сказочных дебилов, которым приходилось временно подчиняться, в том числе и в армии… Не хотелось, чтобы и сейчас это было.
Корнет? Достойный, с поправкой на молодость. А вот остальные… Представляю, что все, ну кроме меня и корнета, не умеют даже писать, читать, сложить дважды два. Как таким подчинятся и ждать от них адекватности? Но может я ошибаюсь? Все же не машина, а человек. Хотя и машины часто ошибались в моей первой жизни.
В это время корнет пошел выяснять с казаками. Те раздевали убитых поляков до исподнего. А нашему офицеру это не понравилось. Нельзя, по его мнению, уподобляться врагу.
Не согласен с ним. Все ресурсы, что только можно унести, нужно забирать с собой. А тут и рубаха, снятая с улана на пользу. Как минимум, когда остановимся на продолжительный отдых, порву на лоскуты и прокипячу, чтобы перевязки раненным делать.
— Часть телег придется бросить, предварительно сняв колеса. Добро и порох навьючим на трофейных лошадей. По лесной чащобе с фурами мы не пройдем, конфедераты нас нагонят, — продолжал я, под одобрительные кивки Потапыча командовать егерями, ну и некоторыми еще пехотинцами.
Мимо проходили два казака, которые только ухмылялись, слушая мои приказы. Они тянули еще одну партию трофеев в узлах из мундиров поляков.
— Станичники, а вы не с нами? — спросил я их.
— Токмо ты не зазнавайси, солдатушка. Мы ешо ахвицеру покорны, а не тебе… А трофеи заберем, потом послухаем байки твои, — сказали станичники, подтверждая, что с ними мне легко договориться не получится.
И еще так колоритно вытирая нож, с которого капала кровь.
Для станичника перерезать горло поверженной вражине зазорным не считалось — у иррегулярной кавалерии понятия о правилах ведения войны были, скажем так, весьма специфические и куда более практичные. Да и по карманам богато расшитых мундиров прогуляться — святое дело. А у этих гонористых шляхтичей-уланов было чем поживиться.
Вскоре нашлось и лишнее, страшное доказательство тому, что мы все сделали правильно и ни о каком рыцарском милосердии речи быть не могло. У мертвых поляков по лядункам да за отворотами доломанов обнаружилось в общей сложности более полусотни чужих обручальных колец. На иных, если приглядеться, бурели засохшие пятнышки крови. А одно колечко казак и вовсе вытащил вместе с отрубленной фалангой. Значит, курвы, прямо с пальцами у убитых и пленных резали. И ведь не гнушались серебром, порой и не самым чистым, с примесями.
Не задерживались. Очень скоро отправились в лес.
Идти было скверно: тяжелые фуры с ранеными вязли по самые оси, солдатам то и дело приходилось браться за топоры, рубить подлесок и гатить дорогу валежником. Но наш юный командир словно и не замечал ни непролазной грязи, ни стонов позади. Гарцуя в седле, он на голубом глазу вещал о том, как лихо командовал обороной и как блестяще смог одолеть проклятых поляков.
Выпил парнишка чуть лишнего. А бутылку с французским коньяком попробуй отбери. Уже и рука не болит. Ну так анестезия.
— Вот так и бить нужно супостата! — говорил он в никуда и одновременно заострял свой взгляд на ком-нибудь из солдат.
Я улыбался. Но делал это так, чтобы не было видно, конечно. Сколько таких ребят я встречал в прошлой жизни на войне. Это его первый бой, ну или первый, когда что-то — да считай, что все — решал парень. Так что нужно ему похвастать.
Не глупый. И главное, основное решение, что он принял — назначить меня командовать — это и есть мудрость. Вопреки всему, сословности, воинскому чину, но мы победили. Так что не настолько несправедливо он считает себя победителем. Хотя…
Усатые ветераны, тянувшие лямку не первый год, лишь переглядывались. Многие криво усмехались в суконные воротники и вполголоса отпускали едкие солдатские шуточки. Но нет, не по злости. Молодой, чуть выпил «обезболивающего» коньяка, ему даже завидовали.
— А на обчество отчего, Потапыч горилки хварнцузской не поставил? Не по-христиански то, — бурчали егеря.
— А кто тебе сказал, леший ты усатый, что я не придержал ржавой хфранцузской водки? Будет час, выпьем, — отвечал фельдфебель.
— Вот то дело, — раздалось коллективное удовольствие.
Много ли нужно солдату для радости? Сладостное ожидание того «часа» со шкаликом французского пойла, взятого трофеем у польских уланов.
— Так что, Потапыч? — вдруг вынырнул из-за сосен наш корнет, гордо выпятив грудь и звеня шпорами. — Была ли при твоей долгой солдатской жизни такая славная победа, как нынче, под моим командованием?
— Да куда ж там, ваше благородие! Истинная виктория! — не моргнув глазом, елейным голосом запел Потапыч, стягивая бескозырку. — Как проведает государь-император про вашу храбрость, так тотчас орден Анны на шею пожалует, да деревенькой с душами наградит!
— Ты и лис, фельдфебель! Как скажешь, так… — рассмеялся корнет, но было видно, что от славы и от деревеньки он точно не отказался бы.
Старый лис явно подыгрывал нашему командиру, умудряясь при этом из-за его спины пару раз подмигнуть мне и состроить рожицы, что у старика получалось презабавно.
Мы шли. Тяжело, хоть часто и с улыбками и шутками, чтобы скрыть усталость. Я уже не обращал внимания на свою боль. Так, неприятность, не боль вовсе. Думал…
Я молод телом, ефрейтор, то есть солдат, то есть неудобное наименования звания младший унтер-офицер, почти что рядовой, но чуть больше — для начала очень недурно, если не брать в расчет, что я не дворянин, не кадровый офицер. И уж тем более не очнулся где-нибудь в Зимнем дворце, на пуховых перилах рядом с императорскими покоями, чтобы в доверительной беседе нашептывать Александру Первому на ушко, как правильно бить Бонапарта и поднимать Россию с колен.
Справился бы я с ролью серого кардинала? Тот еще вопрос. Но неведомая сила, перенесшая мое сознание в эту эпоху, таких роскошных авансов не раздавала. Крутись как знаешь, в крови и грязи.
Вместе с тем, хуже было бы стариком возродиться. А так, хоть какой бонус — молодость и вся жизнь впереди.
Об этом думал я, когда мы удалялись с места боя, стараясь не размышляя о причинах, следствиях. Планов не строил. Нужно больше информации для этого. Пока идти.
Буквально через три версты от места бойни мы окончательно бросили телеги, предварительно срубив топорами оси, чтобы не достались неприятелю. Тяжелораненые, которых мы пытались вывезти, к этому моменту уже отдали Богу душу.
Я пробовал… скорее, чтобы совесть свою очистить, врачевать. Но как можно было раны чистить, если нет бинтов, даже чистой материи? Нет времени, ибо в скорости нашей залог выживания тех, кто может идти собственными ногами
Какой-нибудь водки, не говоря о спирте, нет, чтобы дезинфицировать нож. Коньяк? Да, но опять вопрос во времени. Можно в огне, но… его еще развести нужно, время потратить и подставить всех под удар. Можно было бы. Но для этого останавливаться нужно на день, не меньше.
И ступать по лесным корням, шишкам, спускаться и подыматься в канавах, пробираться через заросли, в том числе и через кусачие лапы большого малинника, ежевичник… доконало это. Я ведь сам до конца не пришел в себя, но уже напрягаюсь, иду со всеми, изредка только за три версты приседал минут на пять на телегу, пока они были. Остальным неходячим мы наскоро сообразили волокуши и носилки из жердей и шинелей, а кого-то перекинули поперек трофейных седел.
Мы плелись еще три часа, словно издыхающие черепахи, уже иссякло приподнятое настроение от победы. Руководствуясь холодным, циничным расчетом человека из будущего, для других невероятно быстро прошедший путь от «молодца в бою» до «нехристя».
— Платон… то ж ты повел нас тропами этими, — пытались во мне найти виновного люди.
— Кто знает дорогу, вперед, за ним и пойдем, — огрызался я.
Но таких не было. И шли…
Я имел неосторожность вскользь заикнуться: неплохо бы умерших прикопать тут же. Поставить крест, отпеть их, как-нибудь, ибо как положено не получится из-за времени, да и священника не найти в глухом лесу. Но для жизни других, нужно это сделать, ибо тяжело еще и мертвых нести на себе, пусть даже и перекладывая тела на лошадей… Раненные — понятно. Тут сам умри, но донеси товарища. А сколько нам еще нести убитых? Неделю? Две?
— Да как ты? Вот так, не по-христиански? — вопили казаки.
— Нельзя! Не позволю! — противился и корнет.
При этом он оглядывался. Не его это решение. Но тут хватало у парнишки ума, может инстинкта самосохранения. Он-то немец, лютеранин, как я уже понял. Чтобы не обвиняли в предательстве, в том, что «не свой», даже офицер вынуждено был еще большим поборником православных традиций и норм, чем даже сами адепты православной веры.
— Ну ладно быть соборованию, можно же и молитвами, что мы знаем обойтись. На войне жа. Но вот так, зверью оставить христиан? Отроют. А копать глубоко как? И лопат нет, — даже Потапыч был против.
А я их не понимал. Нам же выживать. Они же нас сковывают. Но на меня обрушился такой шквал ярости, что я едва не поплатился жизнью. Потапыч зашипел на меня, как целое кубло потревоженных змей, а солдаты угрюмо взялись за приклады фузей. Здесь, в 1812 году, мой прагматизм вдребезги разбился о святое солдатское братство. Ну и фактор религиозности нужно учитывать.
Шли вслепую. Компаса ни у кого из наших не водилось. Ориентироваться в чаще по сторонам света — наука, которую в мое время знал каждый советский школьник (в той системе образования этому учили на совесть). Но на практике доверять свою жизнь тому, что муравейник вроде как всегда более пологий с юга, а мох на стволах растет с севера — так себе замена верной магнитной стрелке. Деревья здесь росли криво, а мох лез отовсюду.
Оставалось полагаться лишь на чутье солдат и скупое солнце сквозь кроны. Скорее всего, мы упрямо забирали на северо-восток.
— Что делать будем, ваше благородие? Может, всё же похороним павших? Сами молитвы над их головами прочитаем, как умеем, — не выдержал я в какой-то момент, когда еще два часа были пройдены и мы остановились на короткий привал.
При таком темпе мы не то что за отступающей армией Багратиона не поспеем — мы безнадежно увязнем в глубоком тылу французов. Что там делать? Разве что партизанить. Нет, тут иной дух и отношение к жизни нужно. Корнет все же привыкший к подчинению другому, быть младшим в бою, в офицерском собрании, в регулярных войсках.
Да и цель у нас была иная — выйти к своим. По крайней мере, наш корнет на словах не рассматривал никаких иных вариантов, кроме как идти на соединение со Второй Западной армией Багратиона.
— К Барклаю не хочу! — рассуждал корнет. — Не любят де Толли. Что это за отступления? Нет, я к Багратиону, к Орлу пойду.
Вот так… И я не был против. Даже сам подначивал. Где Вторая армия Багратиона окажется в ближайшее время, я примерно знал. Нам к Бобруйску, в сторону Могилева, но ни в коем случае не в город, который, пока мы подойдем, должен быть занят французами. А вот передвижение Первой армии Барклай-де-Толли было больше по прямой и угнаться сложно, да и не знал я… и болота там сплошные.
— Так на привале копать могилы? — настаивал я.
— Кто прочитает? Ты с солдатами говори. Там же свое это… обчество.
— Вашбродь, так я. Отходные молитвы знаю, выучил уже. Скольких похоронил, — моим союзником неожиданно оказался Потапыч.
А ведь раньше отказывался.
— В какой деревне и схороним, — все равно не решился корнет. — Или рядом с ней, чтобы христиане могли найти могилы и упригожить их.
— Вот то дело. А то не поймут православные, как оно. А если кто иной Богу душу отдаст? Так же, зверью на корм? Не по божьему это, — бурчал Потапыч.
Но оно может и правильно. Деревни-то где? Я бы похоронил в лесу. После, когда после войны заработал бы денег и дорогу проложил к памятнику…
Передвижение давалось невыносимо тяжело. Казалось, что час назад было сложно идти и ноги налились свинцом, но все познается в сравнении. Когда мы за восемь часов непрерывного хода (а по ощущениям — так и за все двенадцать) отмахали дай Бог семь верст — и это даже со скидкой на густой лес! — я понял, что мы обречены. С таким успехом можно просто сесть на пень и ждать, когда русские войска уже, наконец, погонят Наполеона прочь из России, чтобы выйти им навстречу.
Только лишь то, что и французам, или их союзникам будет не менее сложно и обнадеживало. Да еще и найти наши следы. Тут нужно понимать лес.
На бивак встали прямо в лесной чаще. Только что на небольшой поляне расположились.
— Ты чего не спишь? А ну-ка давай! — когда я крутился и уже как пару часов не мог сомкнуть глаз, спокойно, только-только похрапывающий, говорил сонный Потапыч.
Я не стал говорить, что под симфонию в исполнении волков не особо идет сон. Еще сочтет, что я что-то не так делаю, думаю неправильно. Нужно быть осторожнее. Если все спокойны, то и мне должно, а то еще скажут, что бес в меня вселился. И так порой могут словечки проскользнуть, что хоть под землю заройся.
Но этот хоровой вой почти рядом, а порой казалось, что в шагах ста… Нервы щекотало, конечно.
Но когда я понаблюдал, что остальным не по чем — некоторые ветераны храпели так раскатисто, что легко могли посоревноваться в громкости с серой стаей, — то пару часов все же подремал, тревожно, но все же.
— Ну так же нельзя, Потапыч! Кто проспал свое дежурство? — говорил я.
Три трофейных лошади были загрызены волками. А оставляли же караулы, чтобы следили за живностью, ну и за людьми.
— Да чего ж тебе болей всех нужно-то? Ахфицер так и тот…
— Кто? — жестко припечатал я, вставая. — Кто проспал?
— Казаки… их время было…
Хотелось пойти морду набить. Но тут не моя епархия. Хотя… как возможность будет вызвать бы из тех «дежурных» кого кулаками помахать, чтобы науку усвоили. Хотя…
— Станичники… вы не подчиняетесь, — и все же я отправился высказать свое негодование. — Но дозор кто проспал?
— А ты не шуми… своим обчеством разберемся. Не ахвицер, — одернул меня один из них.
— Таких… бить нужно, — сказал я.
Уже рядом со мной появились егеря, казаки подтянулись к своему переговорщику.
— А ты спробуй! — с вызовом ответили мне.
Был готов, но…
— А ну всем собираться на выход! — зычно, не таким уж и молодым голосом приказал корнет.
Мы еще попилили взглядом друг друга с казаком, но разошлись. Да, эмоции то мои праведные. Вот только к чему сейчас такое «воспитание» приведет? Еще бы корнет среагировал, да Потапыч. Или я неправильно отнесся к ситуации? А как же иначе?
Утро наступило серое, промозглое. Казалось, вставая с сырой земли, я был еще более разбитым и уставшим, чем накануне ночью.
Но мы стиснули зубы и вновь потащились вперед. А там уже проснуться в пути окончательно.
— Ты должен был дежурить под утро? Слушай, казак, нужно как-то разведку организовать, — вполголоса сказал я, поравнявшись с одним из казаков.
— Нет, не я… — явно соврал мне станичник.
— Да ты остынь уже, Платон. Кровь твоя горячая! — отчитывал меня Потапыч, когда я сделал очередную попытку узнать хотя бы того, кто неисполнителен.
— Лады… — принял я, успокаиваясь. — Но заметили, небось? Следов человеческих всё больше становится. И кострище старое мы прошли, и привал, возможно, охотничий. Я давеча даже срезанные ножом грибы приметил. Кто-то тут лисички собирал. Чернику-ягоду снимали, тоже видно это. Поселение где-то неподалеку должно быть.
— Ну так… как прикажет его благородие, так и пойдем поглядим, — уклончиво ответил казачок, разглаживая мозолистой ладонью куцую бороденку. Глаза его при этом хитро блеснули.
Ничего не было налажено. Мы шли вслепую, навстречу своей гибели. Без ума, арьергардов, разведки… точно нарвемся. Корнет понимал это, скорее всего. Но тут еще сложность была в его неопытности и неумении говорить с людьми. Казаки — они ведь сами себе на уме. И егеря не так уж и стремятся беспрекословно подчиниться.
— А ну, солдат, куда пошел⁈ — рявкнул я, заметив, как один из егерей, закинув тяжелый штуцер за спину, деловито направился в сторону густого орешника.
— Так по нужде… И это… ты чего? Чай не офицер! — простодушно отозвался боец, озвучивая эту железобетонную солдатскую причину оставления строя.
— Оправляться на привалах должно! В походе строй ломать не сметь! — процедил я, явно уже теряя остатки терпения.
Солдат насупился, пробормотал что-то нелестное в усы, но всё же втиснулся обратно в то жалкое подобие походной колонны, которое мы из себя представляли. И это, на минуточку, был егерь из моего родного десятка, где я по уставу имел право слова, после Потапыча, но все равно.
Еще шестерых линейных пехотинцев я тоже мог держать в узде — те хоть и тяготились тем, что им приходится подчиняться унтеру, но субординацию блюли. А вот с приданными казачками и тремя легкоранеными гусарами, которые терлись возле корнета и не отходили от него ни на шаг, была полнейшая вольница. Эти усатые герои всем своим видом старались продемонстрировать, что пехотной «мазуте» подчиняться не станут. Но в бою не подвели, что им в плюс. И сражались не на конях, пехотном строю.
В какой-то момент я быстро подошел к корнету. Ну в конце концов, должен же он понимать!
— Ваше благородие, чую, нет, знаю, что здесь должно быть поместье. Лес уже не такой дикий, видно, что его под расчистку рубили. Следы человеческие всё гуще, вон и колеи накатанные виднеются, — доложил я, улучив момент, когда пузатая бутылка у начальства всё же показала дно.
— Вот и славно! Тогда идем в усадьбу, хоть отобедаю прилично, — искренне обрадовался он, явно предвкушая барский стол с накрахмаленными скатертями, однако прозвучало рациональное. — Нужна разведка. А то придем… Бонжур месье, а там и кофия не сварят.
— А ежели в поместье французы уже обитают? Вернее, их фуражиры. Что скорее всего так и есть, ваше благородие, — подхватил я его мысль, которая была, собственно тождественна с моей.
— Ну-у… да, — многозначительно и протяжно изрек он. — Сходи! Да прознай, кто тут хозяин. Если фамилия не литвинская, ни польская, так и хорошо. Ну и осмотритесь. Надо же, в пылу боя и не упредили, что телегу с припасами увели мещане… У нас нынче провианта почитай, что не осталось. Может все же и кофий выпью.
«И хруст французской булки… тебе в шею багетом» — подумал я, не понимая все же настроения командира и его намерений, ну кроме того, чтобы идти на соединение с Багратионом.
Стержень в нем чувствуется, но явно же расслабился. Но все равно… бесит. В будущем даже офицеру можно было дать совет, если имелся свой опыт и логика. А тут… А как это чувствовать себя представителем подлого сословия? Подлого? Никогда не был особенно за большевиков, хоть и считаю себя советским человеком, а сейчас… Никак я не могу смириться со своей долей.
Больше я ничего не спрашивал. На меня и так уже зло зыркали. Я — унтер, понятно. И младшие унтеры были и среди егерей, и среди представителей линейной пехоты. Но все они безынициативные, солдат вовсе не заботит, что происходит и к чему это может привести. Так что я тут, как бельмо на глазу, как темнокожий в рязанской семье. Вроде и свой, но есть нюанс и вопросы к маме.
— Пошли, братцы, сходим в дозор, — хмуро бросил я своим егерям. — Ни на кого тут положиться нельзя. В конной рубке все лихие, а как пехом в лес сунуться — так гнилые. Ну или просто не хотят ничего делать без приказа.
Мои штуцерники тоже не горели желанием лезть на рожон и делать хоть одно лишнее движение. Но, в отличие от гусар, казаков выбора у них не было — я их непосредственный командир. Многие с тоской посмотрели на Потапыча, ища в авторитетном старике защиты: мол, урезонь этого неуемного, не хотим мы бегать, и так через силу ноги волочим. Но старый лис Потапыч неожиданно оказался на моей стороне, молча проверив затравку на кремневом замке ружья.
— Осторожно там… — напутствовал старый солдат.
— Доложить тотчас же, не задерживаться, — неожиданно рядом оказался конно корнет.
А он еще тот плут, оказывается. Подслушивал, да держал меня на виду. Не глуп. Еще не бесил бы меня так… Унять бы мне свою спесь. А еще и относится нужно к положению не так, что я тут временно. Я надолго. И сражаться за Родину нужно. Точка! Иные интерпретации — ошибка.
Значит разведка. И что-то мне подсказывает, что мы увидим там то, мимо чего не пройдем. Вот чувствую это тем местом, которым недавно сидел на пне.
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Пройдя немного, с версту, стало понятно, что я прав. Тут начинались поля, виднелись хутора, ну или деревеньки, с тремя-четырьмя домами с пристройками. Худыми домами, с крышами из сена, без остекленения. Ну так не в двадцать первом веке все же. Сейчас такие деревни, что они мало чем отличались от того, что было и сто, и двести лет назад.
— Идём к барскому дому, — приказал я вполголоса. — И чтобы тихо, как мыши!
— Ты, чай, обидеть нас хочешь? — глухо, одними губами процедил один из солдат.
Усатый. Имя его я, как назло, не вспомнил — как, впрочем, и многое другое, к чему теперь мучительно пыталась достучаться память. Он был невысокого роста, что для егерей считалось нормой, но коряжистый и сбитый, как дубовый пень, с постоянно нахмуренными густыми бровями. На его обвислых усах уже отчетливо проступала седина, хотя лет этому мужику вряд ли было больше тридцати пяти. Чёрные кожаные ремни егерской амуниции сидели на нем как влитые. Бравый вояка.
Между прочим, он тоже был младшим унтер-офицером. И в его колючем взгляде явно читался резонный вопрос: с какой стати он должен подчиняться какому-то?.. Да, собственно, такому же, как и он.
— Подчиняемся без слов, — жестко припечатал я, глядя ему прямо в выцветшие глаза. — Если есть кому что сказать мне поперек, то только после выполнения приказа.
Посмотрел на этого усача, тяжело перевел взгляд на остальных. Егеря угрюмо молчали, поправляя тяжелые патронные сумы. Ну, молчат — и ладно. Хотя, сдается мне, будь сейчас с нами старый служака Потапыч, этих скромных намеков на неправомерность моего командования не возникло бы в принципе. Увесистый кулак фельдфебеля такие тактические сомнения лечит мгновенно. Вдруг всплыли образы, как Потапыч, на вид добродушный мужичок, «воспитывает» выверенным ударом. Меня… моего реципиента.
Стало не по себе. Я нынешний мог бы и ответить.
Но полагаться на Потапыча нельзя. Авторитет придется завоевывать самому. На войне без этого никуда. Ну и чтобы «воспитательный» кулак не поймать.
Да уж… Назывались они, конечно, егерями — «лесными призраками», в переводе с немецкого — охотники. Но шли мы по лесу отнюдь не тихо. Мне вообще казалось, что, если в радиусе версты если хоть один сухой сук, хворостина, он непременно должен оказаться прямо под нашими сапогами, плечами, даже головами цепляли сухие сосновые ветки.
Хотя, если честно, мы — это и я тоже — были слишком громкими, в этом деле я сильно не выделялся? Изо всех сил старался переступать с пятки на носок, до рези в глазах вглядывался в землю, чтобы не цеплять валежник и сухие шишки, трещавшие так, что в ушах звенело. Но тесаки то и дело норовили звякнуть, амуниция предательски поскрипывала, нога находила ветки.
Мы крались вдоль леса, по самой опушке, чтобы сквозь густую крону и замшелые стволы не терять из виду ориентир. Может, потому и шумели, что-то и дело косили глазами в сторону барского дома, пытаясь сквозь листву рассмотреть пеструю толпу. Многочисленные пятнышки постепенно сливались в фигуры, становившиеся всё четче по мере нашего приближения.
Это были согнанные к барскому дому крестьяне. Их плотной, испуганной кучей сбили прямо у облупленных колонн барской усадьбы, построенной из дерева, но имеющей каменные колоны, а также частично обмазанной окрашенной глиной.
— Платон, — в какой-то момент со мной бесшумно поравнялся усач. — Там хранцузы.
Он коротким, привычным жестом указал чуть в сторону. Да, действительно. До двух десятков вражеских солдат топтались в стороне от мужиков, возле нагруженных крестьянских подвод и обозных лошадей. Синие мундиры, запыленные суконные панталоны, на высоких киверах тускло поблескивает латунь. Длинные граненые штыки примкнуты к пехотным ружьям и недвусмысленно направлены в толпу.
— Фуражиры, — сделал закономерный вывод я. Мародеры, узаконенные войной.
По мере приближения мы сбавили шаг и стали вести себя куда осмотрительнее. Адреналин мелкими, но обжигающими порциями начал поступать в кровь. Когда видишь живого врага на дистанции выстрела, это неудивительно.
В какой-то момент я жестом приказал остановиться. Двигаться дальше под прикрытием леса стало почти невозможно — граница деревьев забирала в сторону, и мы бы просто начали обходить усадьбу по широкой дуге. Кругами могли ходить. А прямо в сторону усадьбы раскинулся заливной луг. Трава там стояла не то что по пояс, а местами, наверное, и по самую грудь.
В голове мелькнула совершенно неуместная, гражданская мысль: какая же дикая бесхозяйственность! Некошеная трава, заброшенные, не расчищенные от подлеска поля… Впрочем, война всё спишет. Чуть поодаль от усадьбы жалось друг к другу небольшое стадо коров, голов с дюжину, а рядом овцы, четыре козы. Главный приз для изголодавшейся наполеоновской армии. Словно бы специально показывали врагу, какое именно мясо в их брюхах на ближайшие дни напитает энергией, чтобы больше убить русских.
— Сунемся — враз заметят! Возвращаться надо, хфицеру нашему доподлинно доложить всё, что высмотрели, — тихо, но настойчиво зашипел усач.
По всей видимости, он окончательно решил взять на себя роль то ли моего главного оппонента, то ли заместителя, сыплющего предложениями.
Впрочем, сказав это, усач выжидающе, даже как-то заискивающе посмотрел мне в глаза, ожидая команды. Правильно поступает, чертяка. Нам прямо сейчас открытые конфликты здесь совершенно не нужны — не хватало еще в разведке отношения выяснять.
Вот только приказ, который я намеревался отдать, в корне противоречил тому благоразумному отступлению, что предлагал усатый егерь.
— Ты, ты и ты, — я ткнул пальцем в троих бойцов, которые, как мне показалось на марше, шли по лесу чуть тише и ловчее остальных. — По-пластунски подберемся ближе. Услышим и увидим всё, что там происходит. Информации недостаточно. Надолго ли французы здесь?
— Как проберемся? — нахмурился усач, да и остальные егеря переглянулись в явном недоумении. — И что за зверь такой чудной — «энформация»? Что за «по-пластунски»?
Я внутренне поморщился. В нынешней ситуации, когда идет боевое задание, когда мы находимся в непосредственной близости от врага, внутри меня намертво срабатывал въевшийся профессионализм, свой лексикон. Автоматически запускались отработанные десятилетиями алгоритмы действий, всплывали привычные слова и термины. Мягко сказать, было чертовски непривычно на ходу переводить на язык девятнадцатого века то, что диктовало мне сознание военного из будущего. Да и не знал я особенностей местного говора.
Ну ладно, подобрал нужные слова, заменил термины. Странно, конечно, что они выражения «по-пластунски» не понимают. Пластуны-то на Кубани уже должны быть, особо обученные казаки-разведчики. Но сейчас точно не время устраивать исторический ликбез.
— На брюхе поползем, говорю, как змеи! Чтобы ни одна травинка не шелохнулась, — прошипел я.
Скепсис по отношению к моему решению, конечно, на лицах читался отчетливо, но, опять же, вслух никто не роптал. Может, потом, у костра, между собой и будут перетирать косточки мне, который слишком раскомандовался. И ладно бы в открытом бою, когда это право даровано офицером. Впрочем, ведь оно и сейчас даровано. Корнет четко приказал именно мне произвести разведку.
Мы поползли. И это было спасением, что трава на заливном лугу вымахала такой высокой. В какой-то степени, конечно, спасением: приминать эти жесткие, густые стебли своим телом оказалось адски тяжело. Зато хоть как-то скрывало те солдатские задницы, которые то и дело торчали над зеленью, когда проползали «бляхи», словно бы скошенные участки травы.
Будь мы на курсе молодого бойца в моем времени, если бы новобранцы вот так, отклячив зады, ползали «под обстрелом», то неизменно получали бы сапогом или палкой по филейной части. Чтобы наука выживания усваивалась прямо через боль.
В какой-то момент, когда заросли стали совсем уж непролазными, мы приподнимались полусогнутыми. Трава здесь стояла по самую грудь. Мы посматривали в сторону усадьбы, ненадолго ускорялись короткими перебежками, заодно проверяя, в правильном ли направлении двигаемся и не дали ли сильного крена в сторону от усадьбы.
Вскоре уже отчетливо стали видны понурые, опущенные головы согнанных крестьян. Чуть поодаль, в тени раскидистой липы, стоял небольшой изящный столик с плетеными стульями, вынесенный, судя по всему, прямо из террасы. За ним вальяжно восседал французский офицер, попивая скорее всего кофе из крошечной фарфоровой чашечки.
И пока нам было только видно, но совершенно неразборчиво слышно, что именно вещает одетый лучше всех иных, ухоженный, с тростью в руках, скорее всего барин. Все же судя по дорогому сюртуку — это действительно местный помещик. Вот только в отличие от француза, который вел себя по-хозяйски, как истинный властелин положения, барин не сидел, а подобострастно стоял рядом со столиком. Кто тут главный было уже понятно.
Я резким жестом показал своим, что идем дальше. Но теперь снова пришлось вжаться в землю и ползти на локтях. Здесь, ближе к усадьбе, трава была куда как ниже — сразу видно, что по весне её всё-таки успели один раз скосить. Благо, можно было еще как-то надеяться на наши зеленые егерские мундиры, которые неплохо сливались по цвету с лугом, но тут я уже отчаянно шипел на солдат, чтобы они не вздумали поднимать головы.
По мере приближения, слова, слетавшие с губ помещика, стали куда более разборчивыми. И то, с какой интонацией и о чем именно он говорил, заставило меня очень сильно усомниться в том, что этот человек в дорогом сюртуке — русский.
— Вы, мужики, темные, глупые и не разумеете того, что пришли к нам люди просвещенные, достойные, — вещал помещик, картинно взмахивая рукой в лайковой перчатке. — И пока прочный мир не заключится, — да, мы обязаны помогать тем, кто на этих землях отныне править станет. Воинство царя Александра убегает от императора Наполеона, как заяц от волка! И сила к нам пришла великая, такая, что её не одолеть никак. Вы же против сильного ветра или зимней метели совладать не можете? Или из-за ваших молитв дождь идти перестанет? Вот то-то же…
Причем говорил он, пусть и с легким акцентом, но на правильном русском языке. И акцент этот показался мне отнюдь не польским (что в этих краях было бы объяснимо), а именно французским — салонным, манерным. Примерно с таким же грассирующим прононсом изъяснялся и наш юный корнет, когда переходил с языка Вольтера на русский.
Я приподнял голову чуть выше, осторожно прячась в густых зарослях раскидистого куста лещины. Непреодолимое, жгучее желание посмотреть в рожу этому гладко выбритому предателю, который прямо сейчас толкал в массы такие преступные речи, побороть было просто невозможно. Да и нужно было четко уяснить диспозицию врага.
Вдруг совсем недалеко тревожно замычали коровы. Словно какой-то невидимый дирижер взмахнул палочкой, и хор пестрых буренок разом затянул свою заунывную песню. В голове мелькнула мысль, что это животные так нервно среагировали на наш запах. Хотя странно это… Но на войне, и не с такими странностями можно встретиться.
От греха подальше я медленно опустил голову в траву. И, как оказалось, сделал это весьма вовремя: помещик в этот самый момент раздраженно стал разворачиваться и бросил взгляд в нашу сторону. А мы находились буквально в пятидесяти шагах от ближайших рогатых «сигнализаций».
— Головы в землю вжали! Не дышать! — злобно прошипел я своим егерям, которые, кажется, тоже увлеклись спектаклем.
Я вдруг подумал, что тащить этих двоих с собой и ежесекундно нервничать из-за того, что они всё делают неправильно, пыхтят как паровозы и отчаянно демаскируют нас, стоило лишь по одной-единственной причине. Чтобы у меня были живые свидетели. Чтобы потом, у своих, мои слова не были восприняты как бред контуженого солдата.
В конце концов, мне же придется докладывать корнету о том, что некий благородный господин, безусловно, дворянского сословия, подданный русского государя Александра Первого, прямо сейчас ведет себя как последняя шкура.
Вон, закончил речь перед мужиками и залепетал на чистейшем французском языке, подобострастно кланяясь офицеру в синем мундире, который вальяжно сидит, заложив ногу на ногу, и презрительно рассматривает наши русские просторы. Этот помещик — самый настоящий, рафинированный предатель! Или в этом просвещенном веке такие реверансы перед оккупантами не считаются изменой родине? Тогда что именно здесь вообще происходит?
Поняв, что сюда уже не смотрят, я вновь поднял голову.
— Батюшка наш, так стребовали же с нас уже пять коней лучших, коров вон на выпас вывели, всех подчистую забирают… Как же так, кормилец наш? — надрывно заговорил один из крестьян. — По миру пустите, так и помрем, где же души христианския покупать станете?
Мужик нервно, до побеления костяшек ломал в руках старый суконный картуз, словно это был кусок глины, и он отчаянно пытался вылепить из него что-то непристойное, чтобы наглядно показать барину, куда бы тот мог пойти вместе со своими французами. Мне показалось, что подобострастие у мужика наигранное.
— Урожай новый ещё не собрали, а последние остатки зерна амбарного забирают! Почитай что месяц, а то и более голодать всей деревней придётся, пухнуть начнем! — говорил он.
Плечи у этого крестьянина были широкие, черты лица рубленые, заостренные. Если остальные мужики в толпе смотрели себе под ноги, на лапти или на вытоптанную землю, панически боясь поднять головы на господ, то этот говорил относительно уверенно. Хотя и в его глухом голосе сквозила вековая, въевшаяся в подкорку покорность. Все же не наигранная, как сразу показалось.
Французы и барин мгновенно переключили всё свое внимание на того единственного, кто осмелился сказать хоть слово поперек воли своего помещика. Охрана напряглась, перехватывая ружья. Воспользовавшись этим, я чуть приподнялся на локтях, получив возможность рассматривать происходящее у барского дома, уже особо не опасаясь быть обнаруженным.
Я, конечно, не академический историк, чтобы знать об этой эпохе абсолютно всё до последней пуговицы на мундире. Но я реконструктор с приличным стажем, и моих специфических знаний вполне хватает, чтобы понимать очевидное.
Нет и не может быть у этих деревенских людей таких запасов, чтобы они могли безбедно отдать фуражирам всё требуемое и благополучно пережить до сбора урожая. Не может быть у них столько скотины, чтобы безболезненно лишиться этих одиннадцати коров и при этом каждый день наливать своим детям добрую глиняную кружку молока — ту самую кружку, которая, я уверен, в крестьянских семьях зачастую является единственным спасением от голода и истощения.
Можно есть лебеду, крапиву, щавель… Не такое уж голодное летом и время. Но это все равно ведь ничто, особенно когда еще не отошли крестьяне от недостатка еды в конце зимы.
Моему сознанию человека из будущего было совершенно непонятно только одно: почему говорит лишь один человек? Почему остальные скромно и неотрывно рассматривают муравьёв, копошащихся под их стоптанными лаптями?
Они замерли, панически боясь даже случайным движением, вздохом или взглядом показать, что полностью согласны со всем сказанным. Мне казалось, окажись я на их месте, я бы добавил куда как больше. И, скорее всего, при помощи вил.
Но это, конечно, страх. Глубинный, вбитый поколениями крепостничества. Этих людей тут было под две сотни, причем одни крепкие мужики (бабам и детям присутствовать на этом грабительском сходе, по всей видимости, не полагалось). И перед двумя десятками пеших фуражиров они откровенно трепетали. Двести человек против двадцати. Психология подчинения и вековых правил во всей своей неприглядной красе.
— А я посмотрю, мсье Ковалевич, что ваши рабы совсем отбились от рук? — с ленивой, высокомерной усмешкой произнес французский офицер, но я разобрал все слова. — Неужели они, будучи несвободными людьми, темными животными, смеют при вас ещё открывать свой рот?
Сказано это было на чистейшем французском языке, как, собственно, и подобает оккупанту, обращающемуся не к русскому человеку, а к услужливому туземцу. Спасибо моему увлечению реконструкцией, французский знал. Да и английский знаю. Всего четыре языка, к перечисленным русский и русский матерный, последний в совершенстве, им и думаю. Особенно о всем происходящим сейчас.
Я внимательно проследил за реакцией помещика. Тот мгновенно покрылся красными пятнами, до крайности смущённый. Но зло зыркал он отнюдь не на француза, который, по сути-то, публично оскорбил его, ткнув носом в неспособность управлять собственными крепостными. Нет, барин посмотрел таким уничижающим, лютым взглядом на мужика, осмелившегося высказаться, что ничего хорошего для смельчака в будущем это не предвещало.
— Есть ещё кто⁈ Кто думает так же⁈ Для кого слово моё не закон⁈ — визгливо, срываясь на фальцет, выкрикнул помещик.
И тут же, словно по команде, из-за его спины выдвинулись ещё трое дюжих молодцев — судя по сытым лицам и добротным сапогам, приказчики или старосты. Они с гаденькими ухмылками стали ритмично бить тяжелыми ременными плётками по своим ладоням. Жест был недвусмысленным: и своему хозяину они показывали готовность действовать, и крестьянам наглядно демонстрировали, что прямо сейчас бунтовщик получит суровое наказание на конюшне, а то и прилюдно.
Говорят, что, когда правая рука чешется — это к встречам, левая — к деньгам. А к чему чешутся кулаки? В моем случае это был вызов, но разум требовал сдержанности. Хотя хотелось, до хруста сжатых костяшек, выскочить из травы, хладнокровно перестрелять французов, а потом наградить — да пусть хоть до самой смерти! — плёткой этого холеного барина-предателя.
Интересно, осудили бы меня за это? Даже если бы я предоставил своих егерей в качестве свидетелей тех крамольных речей, которые только что прозвучали из поганого рта дворянина? В 1812 году жизнь крепостного и слово солдата против дворянского титула весили ничтожно мало…
Между тем диспозиция была предельно ясна. Не совсем понятно было другое: что мне со всей этой собранной информацией делать дальше. Адреналин требовал ввязаться в драку. Но холодные исторические реалии и военный опыт буквально вопили об обстоятельствах, которые не позволяли атаковать прямо сейчас.
Да, французы расслаблены и не ожидают нападения. Да, их гладкоствольные ружья, скорее всего, сейчас даже не заряжены. Да, мы могли бы сделать пару точных выстрелов из нашего укрытия, тем более что егеря, в отличие от линейной пехоты, имели на вооружении нарезные штуцеры, бьющие метко и далеко… Но нас четверо против двадцати четырех. Можно всеми силами, но что скажет корнет? Или все же двумя выстрелами?
Хотя… Какие там, к черту, два выстрела. Заряжание нарезного егерского штуцера — это вам не из гладкоствольного мушкета палить. Процесс занимает никак не меньше минуты, а то и все две. Сначала порох на полку, потом в ствол, затем пластырь, на него тугую свинцовую пулю…
И это в идеальных условиях, если удастся загнать её в нарезы ствола, просто с силой ударив прикладом о землю или камень. Кстати, это такой, с позволения сказать, лайфхак. А если ствол уже загарен порохом? Тогда пулю придется вколачивать деревянным молотком-киянкой, который, к слову, висел у меня на поясе и пребольно бил по бедру при каждом перекате.
А вот если бы у нас были скорострельные винтовки из моего времени… Эх, мечты. Но кое-что можно будет пробовать сделать и сейчас, вернее, когда будет хоть несколько недель спокойствия.
— Всё, ступайте по дворам, собирайте припасы и выносите на площадь! Приказчики проверят каждую меру! Два часа на все… вы же темные и времени не знаете… — надрывался барин. — И благодарите Господа Бога, а заодно восхваляйте Его Императорское Величество Наполеона, что вам вообще хоть что-то оставляют! Иначе по законам войны могли бы подчистую забрать и всех коров, и свиней, и прочий скарб!
Сказав это, помещик тут же подобострастно продублировал свои слова на французском языке. Завоеватель — судя по золотым эполетам с бахромой, лейтенант, равный по чину нашему поручику — снисходительно и удовлетворенно кивнул, не отрываясь от чашечки кофе.
На долю секунды в голове мелькнула шальная мысль: а может, помещик таким мерзким образом просто спасает своих крестьян? Пошел на сделку с совестью, договорился с оккупантами, чтобы те забрали лишь часть, а не выгребли амбары под метелку, обрекая деревню на голодную смерть?
Но эта благостная мысль сдохла, так и не прижившись. Те крамольные речи, тот холопский прогиб и прямые призывы восхвалять Наполеона…
Для моего сознания человека из будущего это было равносильно призыву славить Гитлера. Да и в реалиях 1812 года Святейший Синод уже официально, во всех церквях объявил Бонапарта Антихристом. Корсиканский узурпатор, несущий на русскую землю смерть, пепелища, а вместе с ними болезни и голод — иного отношения к нему быть просто не могло. Никаких оправданий предателю-помещику нет.
— Возвращаемся назад, — нехотя процедил я сквозь зубы. Эмоции требовали крови, но холодный рассудок, к счастью, оказался сильнее.
Солдаты синхронно кивнули и с явным облегчением попятились. Обратно мы двигались куда сноровистее, почти не отставая от меня. Может, приноровились к местности, запомнив проплешины в высокой траве, где можно было передвигаться полусогнутыми, лишь слегка приминая зелень. А может, старый добрый инстинкт самосохранения придал нам скорости, подталкивая подальше от заряженных французских ружей. Как бы то ни было, до точки сбора мы добрались раза в два быстрее.
И тут нас ждал сюрприз.

Глава 6

Между Несвижем и Минском.
1 июля 1812 года.
— Это ещё кто такой? — хмуро и настороженно спросил я, разглядывая стоявшего рядом с нашими остальными егерями долговязого паренька лет семнадцати-восемнадцати в простых портах и льняной рубахе.
Ну, или молодого мужика, по местным меркам он уже вполне тянул на взрослого. Мог быть и женатым, даже отцом стать. Наверное, если правы те авторы книжек, что я прочитал об этом времени.
Усатый младший унтер, оставленный мной за старшего, пока я ползал на разведку к дому помещика, виновато переступил с ноги на ногу и отвел глаза. Не свойственно ему. Значит понимает, что его косяк.
— Да вот… как чертенок объявился тут. Стоял в кустах, прямо рядом с нами. Не углядели, — сконфуженно доложил усач. — Говорит, раз уж мы, солдатушки, к их имению подошли, так надобно хранцузов побить немедля. Что он, шельма, с нами за одно.
«Лесные призраки», мать вашу. Элита легкой пехоты! К ним незаметно подобрался деревенский пацан, пока они в носу ковыряли.
Было по всему видно, что усач прекрасно осознает всю глубину своего тактического провала. Но я всё же решил добить его морально, чтобы до него дошло: нас вскрыли местные. И это плохо. Остается считать не часы, может минуты, когда это будет доложено французам, например за то, что они одну корову оставят. Нехорошо думать так о людях? А мне приятно, когда я ошибаюсь, но лучше готовится к худшему.
— Понимаешь ли ты… — тихо, с расстановкой начал я.
Хотя, если судить объективно, винить его особо было не в чем. Местные, всю жизнь собирающие здесь грибы да ягоды, всегда ориентируются в своем лесу лучше любых пришлых солдат. Да и много ли изменилось бы, заметь мы его первыми? Рубить пацана тесаком? Так это можно было бы и сейчас сделать. Нельзя…
— Понимаешь ли ты, — продолжил я, сверля усача взглядом, — что взять этого орла с собой мы не можем. А если мы его отпустим, и он по дурости ляпнет кому не надо о нас? Дойдет слух до французов — и через час по наши души отправят полсотни конных шассеров или польских уланов. Изрубят нас в капусту, и фамилии не спросят…
Несколько я все же сгущал краски. Нас еще нужно порубить. Не такие мы и беззубые.
— Так что же делать? Не штыком же его колоть, в самделишно? — хмуро, но так, чтобы парень слышал, пробасил усач.
Деревенский паренек сперва с жадным любопытством, а потом с нарастающим, неподдельным испугом переводил взгляд с меня на младшего унтера. Его босые ноги напряглись, чуть согнулись в коленях — по всему было видно, что он находится на низком старте и готов в любую секунду рвануть в спасительную чащу, сверкая пятками. Хотя они у него были грубыми и цвета чернозема. Хотя и почвы тут песчаные.
— Господа солдаты… Ефим я… в рекруты забирали, да не забрали, враги пришли… — неожиданно твердым голосом начал парень, хотя кадык у него нервно дернулся.
— Где ты тут, дубина неотесанная, господ-то увидел? — криво усмехнулся усатый унтер, поправляя тяжелый тесак на перевязи.
Но обращение понравилось всем.
— Ну, говори, что хотел, — прервал я егеря.
А парень-то не промах. Явно назвал нас «господами», чтобы польстить суровым военным людям, от которых сейчас зависела его жизнь. Деревенская хитреца.
— Так я ж никому ничего не скажу, ей-богу! — затараторил он, крестясь. — Меня же с бабами да малыми в глубь леса спровадили. Как только прознали, что по тракту идут черти антихристовы в синих мундирах, мужики велели всех баб уводить. Скотину не вышло, а вот баб, да. Да уж больно наши бабы беспокоятся, воют, как там старики да мужики их в деревне-то будут? Не упокоят ли их супостаты? Вот и отрядили меня в разведку — посмотреть из кустов, не случилось ли чего лихого.
Он жалобно посмотрел на меня, затем тоскливо окинул глазами остальных егерей, словно ища у них поддержки. Но те лишь молча слушали, для экономии сил привалившись спинами к замшелым стволам деревьев и положив руки на дула своих штуцеров.
— Знамое дело, сбежал, — вдруг хмыкнул один из егерей. Оказалось, самый веселый парнишка в моей группе, юморист. — С бабами в лесу сидеть, когда они без мужиков от страха голосят — это ж хуже, чем с волками голыми руками биться! Уж лучше к хранцузам…
— А ну, отставить! — зло прошипел я на всех, не исключая и местного парня.
Смешок, сорвавшийся с губ егерей, показался мне слишком заливистым — в этой лесной тишине его вполне могли услышать даже у барской усадьбы. Я был предельно серьезен, и, наткнувшись на мой ледяной взгляд, солдаты быстро перестали зубоскалить, приняв строевой вид.
Кстати, поймал себя на сугубо профессиональной, реконструкторской мысли: удивительно, но зубы почти у всех этих мужиков были мало того, что на месте, так еще и в отличном состоянии. Белые, крепкие. Вот что значит отсутствие рафинированного сахара в рационе девятнадцатого века. Репу едят, да хлеб ржаной жуют. И не нужно и пасту зубную, заморскую, покупать.
— Некогда нам тут лясы точить. Нынче же идешь с нами, — отрезал я, принимая окончательное решение.
— А бабы-то как же? Ждут ведь, изведутся! — искренне спохватился парень.
И этим своим наивным вопросом мгновенно заработал с моей стороны еще несколько баллов в невидимую шкалу уважения. Ведь мог бы, дурак, только о собственной шкуре трястись, а он, ишь ты, какой ответственный! За доверенных ему женщин переживает.
— Решение, конечно, должен принять наш офицер. Но я бы тебя отпустил сразу, как только французы уйдут, или когда мы отойдем на безопасное расстояние, — я постарался сказать это спокойно и максимально дружелюбно, после чего по-братски, легонько хлопнул парня по плечу.
Говорил, чтобы не просто дать надежду, а чтобы парень не сбежал от нас, ожидая подвоха и неприятностей. Есть мысли, что он пригодится может.
— Места эти, я уверен, ты знаешь, как свои пять пальцев. Так что к своим не заблудишься, даже если только завтра поутру тебя отпустим. Шагом марш!
Назад мы уже не шли. Назад мы бежали рысцой. Во-первых, мы уже полностью прояснили диспозицию и убедились, что в этом квадрате леса или рядом с ним французских пикетов и секретов нет. Во-вторых, я отчаянно спешил.
Мне не терпелось доложить обо всем увиденном и попробовать как-то убедить нашего молодого корнета в том, что сейчас самое время действовать. Не избегать сложностей, ссылаясь на малочисленность отряда, а ударить! Только так, вырезая фуражиров и мародеров, мы хоть на один шаг, но приблизим победу. Ну и сами свои животы набьем. А то травой и сыроежками, может лесными ягодами сильно не насытишься.
В такт бегу у меня в голове билась еще одна, глобальная мысль, свойственная человеку, знающему будущее: «А вот бы еще и Москву не сожгли в этом проклятом сентябре!». Как ни крути, а чисто по-человечески было до одури жалко Первопрестольную. И дома сожгли и библиотеку, много имущества, которое потом стоило… И ладно бы с Парижа взяли контрибуции и репарации, так нихрена…
И я никогда не восхищался Кутузовым, как бы еще со школьной скамьи из него ни лепили полновесного гения и героя. Он отлично действовал с турками, но ничего принципиально нового, кроме как следовать предыдущей стратегии Барклая-де-Толли, Михаил Илларионович с французами не придумал.
И сдача Москвы — это не что иное, как та самая скифская тактика выжженной земли, которая изначально и осуществлялась в Отечественной войне 1812 года. Да и своего предшественника — того же самого Барклая — он сильно оттер на второй план и работал откровенно на публику… Бородино можно было выигрывать без каких-либо оговорок. Москва… По ком звонят твои колокола?
Я был приятно удивлен, когда мы вернулись на стоянку отряда. А там уже, почитай, образовался полновесный партизанский лагерь. Даже какие-то шалаши стояли, которые были укрыты не только еловым лапником и лиственными ветками, но еще и плотной тканью под ними. Навес был сооружен. Где ткани нашли? Впрочем, я не проверял тюки, которые тащили наши лошади.
Сразу пришла мысль о том, что таким образом от вероятного дождя спасают самое ценное. А тучи действительно сгущались, и духота стояла неимоверная, парная — приходилось дышать ртом, чтобы хоть немного легче было переносить эту погодную тяжесть. Там прятали порох. Ведь у тех же убитых французских уланов мы взяли себе никак не меньше пуда пороха, то есть шестнадцать килограммов. По крайней мере, именно так говорил Потапыч — я-то его, понятное дело, не взвешивал.
— Есть что важное сказать? — гарцуя на коне, встретил меня сам командир.
— Так точно, есть. Очень важное. И если позволено будет, то и предложить могу тоже дельное, — отрапортовал я, пытаясь изобразить идеальную строевую выправку.
Вот только это не совсем получалось — на обратном пути, уже почти у лагеря, я слегка подвернул ногу. И хоть получалось вполне сносно терпеть это неожиданное неудобство, но явить перед начальствующим лицом безупречную стойку было никак нельзя.
— Пошли в сторону! — скомандовал корнет, спешиваясь. А затем бросил приказ неподалеку сидящему у костра солдату: — Потапыча и казака Миронова ко мне зови.
И, удивительно, но этот боец тут же бодро подорвался и метнулся в сторону шалашей, где наверняка и находились вышеупомянутые, по всей видимости, наиболее уважаемые среди прочих ветераны.
Меня прямо распирало в голос похвалить молодого офицера. А ведь, судя по всему, пока меня не было, он кое-какую, но дисциплину и иерархию выстроил.
Да, в первом бою он, может быть, чутка и растерялся. Но это ведь настоящий бой. Даже самый выученный воин или офицер поначалу робеет. Да чего уж там — любая армия, которая долго не воюет, не может считаться по-настоящему сильной, умелой и организованной. Это исторический факт: любая, даже плохо оснащенная армия, если она постоянно в боях, будет сильнее, чем армия сытая и нарядная, но где офицеры неопытные и явно будут теряться под первыми пулями.
Вот таким образом я для себя объяснил удивительные изменения в нашем корнете. Не скажу, что вдруг проникся к нему безграничным уважением, но по крайней мере решил, что к парню нужно прислушиваться.
Ведь, несмотря на строгую армейскую субординацию и сословное общество, молодой командир, по всей видимости, решил сформировать свой собственный походный штаб и выслушивать мнения опытных людей, а не рубить сплеча.
Уже и не бесил меня… сильно. Все же чутка было…
— Дельно говоришь… — задумчиво произнес корнет, выслушав мой краткий доклад, и вдруг прищурился, внимательно глядя на меня: — А ты, Белявин, часом, грамоте не обучен?
Ну и что мне здесь отвечать? Всем внутренним напряжением я обратился к памяти своего реципиента. Обучен он был грамоте или нет? Лучше бы, конечно, обучен. Тогда и мне будет проще оправдывать свою речь, а то и без того вон Потапыч смотрит с прищуром, да и казак поглядывает с некоторым недоумением.
Причем, в этот момент я не подумал, что писать, пусть и свое имя и еще некоторые слова — уже грамотен. Читать по слогам — грамотей. И все это умел и мой реципиент. Но я-то иное дело, и читаю и пишу, только бы не забывать про «еры».
А ведь я понимаю, в чем дело: построение моих фраз, слова, которые я хоть и пытаюсь фильтровать, подбирая те, что в ходу в этом времени… Я ведь даже не стушевался перед лицом начальствующим. Да и со стороны было очевидно, что другие егеря вряд ли смогли бы вот так четко, по-военному и складно доложить обстановку, как это только что сделал я.
— Обучен он, ваше благородие. Из солдатских детей же вышел, из кантонистов, — неожиданно пришел мне на выручку Потапыч, за что я был ему предельно благодарен. — Да батюшка его, покойный друг мой, кум, бегло читал и писал даже литеры, и не токмо своё имя. Выучил мальца.
Старый солдат разом расставил все точки над «i». Причем, если бы не напряженная боевая обстановка, стоило бы крепко поразмыслить над тем, что прямо сейчас я узнал хоть что-то о своем происхождении. Оказывается, батюшка мой помер. И не задавался же пока этим вопросом как-то. Что это дает? А пока и не понятно.
— Ну и добро. Придется нам отсидеться тут до вечера, а потом провести ещё одну разведку, и уж после под покровом темноты отправляться дальше, чтобы не нарваться на неприятеля, — заслушав мой доклад, вынес вердикт корнет.
Казак Авсей Миронов и Потапыч согласно кивнули.
Я же в очередной раз поймал себя на мысли (это уже, наверное, дело привычки), что ждал от старого унтера иного. Как оказалось, не чужой для меня человек, друг отца, а может, даже и мой крестный, будет сейчас думать ровно так же, как и я. Сидеть в кустах — не выход.
— Дозвольте, ваше благородие, предложение сделать, — громко сказал я, когда увидел, что корнет уже собирается вставать со своего импровизированного «трона», которым ему служило толстое поваленное дерево.
Мы-то всё это время стояли перед ним навытяжку.
— Что-то ты, молодой, слишком много предлагаешь. Да во всё лезешь… молодой,
Поймал себя на мысли, что хочу ответить: «Сам молодой». Чуть было не рассмеялся подобному. Странное ощущение, словно бы в детство впадаю. Или тут не смеяться нужно, а крепко задуматься? Было бы время на размышления.
— Ну так как? — нахмурился офицер, осаживая меня. Он строго посмотрел на меня, а затем повернулся в сторону старого егеря: — Выслушаю тебя. Но не забывайся! А ты, Потапыч, чтоб потом разъяснил ему! А то я такой милостивый.
Что именно и как он будет разъяснять, Потапыч уточнять не стал, только глухо выдал: «Как есть, разъясню, ваше благородие».
Корнет вновь перевел взгляд на меня. И я решил зайти в объяснении своего дерзкого плана хитро: не бить в лоб, а атаковать словестными кружевами с флангов. Бить по офицерскому тщеславию.
— Ваше благородие, мы уже совершили подвиг, отбились от уланов. Но если ещё и разобьём фуражиров у усадьбы, то так мы сможем и себе пропитание добыть, и ружья трофейные взять, и, главное, славу добыть, — уверенно начал я, глядя офицеру в глаза. — С таким багажом, согласитесь, куда лучше выходить к войскам генерала Багратиона, чем без оного. Сразу видно — разъезд не просто блуждал, а бил неприятеля! Геройский.
— Да откуда это у тебя? — вскинул брови корнет, искренне удивившись. — С чего младший унтер-офицер знает слово «багаж»? Ну да ладно, коли грамотный, так, может, ещё и французские слова кое-какие ведаешь…
Он усмехнулся и посмотрел на Потапыча.
— Что твой крестник говорит, а, старый солдат? Дело предлагает? Тут бы еще, как обчество думает. А то разбежитесь в дезертиры…
— Как можно, ваше благородие? Кто хотел, уже убежал, мы жа стойкие, — отвечал фельдфебель.
— Ну да… так что?
Потапыч крякнул и начал задумчиво чесать затылок. В народе этот жест, как правило, приписывают дуракам. Но дураком этот хитрый, матерый волк точно не был, о чем судачили в отряде все: «Хитрый лис он, опасайся не кулака его, а слов».
А вообще Потапыч был легендой. По крайней мере, среди тех егерей, что были с нами, бытовала железобетонная байка о том, что именно он одним из первых вознес русский стяг над крепостной стеной Измаила еще под командованием великого Суворова. И что потом прошел с Александром Васильевичем весь Итальянский поход, штурмовал Чертов мост и спускался на штыках через заснеженные Альпы.
Так что авторитетом Потапыч пользовался непререкаемым. И сейчас от его слова зависело, пойдем ли мы в атаку или останемся прятаться в лесу.
— Ваше благородие, знавал я Александра Васильевича Суворова, батюшку нашего. Знаю одно: если б перед ним стоял такой выбор, то не преминул бы он, наподдал бы супостату, пустил бы юшку крови приспешникам антихриста. У вас дух такой жа, как и его, уж не обижайтесь на старого солдата, — хитро, с прищуром ответил Потапыч.
Даже если наш корнет и умен (а я в этом уже практически уверен), он всё равно остается молодым человеком, который пришел в армию, грезя былыми победами русского оружия. Как это всегда и бывает: молодые офицеры воспитываются на славе предков и идеализируют их.
И сравнение с тем, что он прямо сейчас может поступить ровно так же, как поступал великий Суворов (чей культ сейчас в армии необычайно высок, а числиться его учеником — значит прослыть по-настоящему способным командиром), било точно в цель. Старый лис Потапыч знал, на какие струны офицерской души нужно нажимать.
— Как Александр Васильевич Суворов, князь Италийский… — задумчиво произнес наш офицер, задав этот вопрос скорее самому себе.
Затем он, словно пораженный каким-то внезапным озарением, посмотрел на Потапыча и с некоторым недоверием — на меня.
— Посчитаем, что за неимением иных благородных лиц, вы нынче — мой походный штаб. Вот и посмотрим, на что вы годитесь. Жду предложений через… примерно час. Это один шаг тени, если время не знаете. Не будет дельного плана — поступим так, как сказал я. Отсидимся и уйдем.
Произнеся этот вердикт, корнет решительно встал с поваленного дерева и зашагал к своей лошади. Складывалось ощущение, что, сидя верхом, он чувствовал себя то ли более значимым, то ли — не осознавая этого до конца — более защищенным. Предпочитал возвышаться над подчиненными в седле.
— Ты, солдатик, что? В офицеры метишь? Какого ляду лезешь во всё⁈ Там, с уланами, я двоих казаков потерял, побратимов своих. Хочешь ещё смертей донских казаков? — как только корнет отошел, на меня тут же набросился со словами упрёка казак Миронов.
Потапыч молчал, как взаправдашний мудрый наставник, ученику которого жизнь только что подкинула сложную задачку. Сержант смотрел на меня, и невысказанные слова легко читались по выражению его обветренного лица: «Ну, и как ответишь? Хочешь быть инициатором, хочешь командовать людьми — умей решать и такие проблемы во взаимодействии с личным составом».
— На землю нашу антихрист пришёл, и мы воевать должны. Где увидишь француза — там его и убей. Таков закон, — жестко ответил я. — Думаешь, Авсей, с чего бабы в лесах прячутся, да ноги себе в буреломах нынче ломают? Да потому, что снасильничают их всех эти европейцы! А мужиков, что, думаешь, прямо сейчас на барском дворе плетьми не наказывают ради потехи французского офицера?
— Так что с них сделается, если они в крепости? Когда это было, чтобы барин своего крепостного по головке гладил? — презрительно усмехнулся казак. — Чай, не наша казачья вольность. У них доля такая.
Я не стал читать ему исторические лекции и выговаривать за то, что и у них на Дону эта самая «казачья вольность» местами до боли похожа на крепостное право. Шаг вправо, шаг влево — и получишь батогами или от станичного атамана, или по решению казачьего круга, который и является тем самым коллективным «барином» для простого рядового казака. Социальное расслоение там тоже дай Боже, старшина жирует не хуже дворян. Но сейчас время было не для политических диспутов.
— Ты чего хочешь, станичник? На кулачках сойтись? — я шагнул к нему вплотную, глядя прямо в глаза. — Это еще должок за тот дозор ночной, когда уснул ты с иными казаками.
— А сдюжишь? Немощный? — зло оскалился казак, упирая руки в бока.
— А вот это мы еще посмотрим. Только не сейчас, — спокойно, не отводя взгляда, ответил я. — Вот побьём французов, отойдём в сторону, где этих петухов рядом не будет, тогда и померяемся силами.
— А причём тут петухи? — с каким-то почти наивным любопытством встрял в нашу готовую вспыхнуть перепалку Потапыч.
— Ну так они считают нас, русских, медведями. И пусть считают, медведь — зверь сильный, хозяин леса. А у них самих петух — главная птица, гербовая. Почитаемая тварь пуще иных, — пояснил я со знанием дела.
— Да побожись! — неверяще вытаращился на меня казак, даже забыв про свои сжатые пудовые кулаки. — Петухи?
Я истово, по-православному перекрестился.
— А ещё они лягушек жрут. И улиток прямо с раковинами, — добавил я для пущего эффекта, ожидая закономерной реакции.
Я на самом деле думал, что смешок, который уже начал прорываться у обоих моих собеседников, сейчас перерастет в раскатистый хохот. Но они вдруг резко посерьёзнели, лица их потемнели.
— Когда у нас в деревнях недород и голод, мы и не то едим… — глухо, с мрачной тоской произнес Потапыч. — И лебеду варим, и кору дубовую жуем, и крыс бьем. Голод не тетка, малец. И я на службе не забыл такое. Оно не забывается.
Я внезапно почувствовал себя неправым, каким-то мелким и глупым со своими шуточками сытого человека из двадцать первого века. Для них нехватка еды была не поводом для гастрономических насмешек, а страшной, смертельной обыденностью.
— Ну так что, господа штабисты? Давайте думать над операцией? — кашлянув, поспешил я перевести разговор в рабочее русло.
Казак непонимающе посмотрел на меня, тяжело моргнул, а потом повернулся к старому егерю.
— Сержант, говори лучше ты. А то этот как изрыгнёт из себя словечко какое чудное, так хоть молись, хоть сразу в рожу бей — умом не понять.
— А в рожу я тебе непременно дам, но позже, — миролюбиво, но твердо пообещал я. — А нынче давайте думать, как французов бить. Есть у меня одно предложение…
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— Офицер-то наш матёрым волком того и гляди станет, — усмехнулся Потапыч, потирая жесткую, давно небритую щетину на подбородке. Он сидел на влажном от росы поваленном дереве, его старая егерская шинель казалась частью лесного пейзажа, скрывая в себе запах пороха и давних походов.
Я смотрел на старика, и он казался мне персонажем, что живет в этом лесу. Не хватало, конечно, окладистой бороды, а так Леший, как есть. Как я себе этот дух леса представляю. Рядом мох был, так одним цветом с мундиром.
— Жениться тебе, Потапка, нужно, — сказал старый солдат. — Да молодой еще солдат, не позволят. Но смотрю, что прыти у тебя много. Когда мужик с бабой, и разума больше, он с уд в голову перетекает.
И тон был такой у него, словно всерьез так считает.
— Будет тебе, дядька, шутки шутить, — сказал я, ловя себя на мысли, что «поймал» не свою, «чужую» эмоцию, смутился, как мальчишка от таких откровенных замечаний.
— Прав ты, сержант. Дал корнет поручение, а сам и ушёл, будто мы тут целое штабное собрание без него устроим, с картами и циркулями, — это уже высказывался казак Авсей.
— Умно… мы тут надумаем, а командир-то он… Хитро, как взаправдишный офицер. После скажет, какой молодец… а не срастется, так мы дурни сиволапые, — сказал Потапыч.
— Когда вернётся, как пить дать, покажет, что мы все дурни, — казак, широкоплечий, с закрученными чёрными усами, перестал оглядывать меня проницательным, чуть ли не голодным взглядом, как на жертву, и согласно кивнул старому солдату.
Я промолчал. Помимо очевидного, я видел в поступке корнета иную подоплёку. Почти уверен, что он посчитал нас неспособными к разработке сколь-нибудь сложных операций, но при этом полагал, что наши инициативы так или иначе подчеркнут его собственную компетенцию.
Он вернётся и покажет нам, что мы действительно дураки, и его план, что бы он там ни задумал, пусть даже и просто уйти, окажется единственно верным. Это и дисциплину подтянет и уважение к офицеру взлетит.
Такой вот он, наш молодой барин. Но этот офицерский трюк, пусть и задевал мое самолюбие, предоставлял и возможности, свободу мысли. Свободу, за которую на войне часто платят головой.
— Фуражиры должны быть жирные, как гуси на панском подворье, — с хищным прищуром проговорил казак, явно предвкушая лёгкую добычу и поживу. — Имеем возможность их побить, значит, должны это сделать, пока они не уволокли всё добро своему ампиратуру-антихристу.
— Ты бы, станичник, выгоды свои хоть бы скрывал! — Потапыч, старый егерь, погрозил ему пальцем. — На войне мы, вот и должны бить врага, а не брюхо своё набивать. Честь имеем.
— Ешо один ахвицер выискался… честь у него…
Я продолжал молчать. Что-то мне на диво сильно понравилась тактика корнета, если, конечно, он её действительно придерживался, а не это был плод моих усталых фантазий. Пусть поговорят эти двое, пусть поспорят, выплеснут свои идеи. А я послушаю. На основе их мыслей, быть может, что-нибудь дельное придёт в голову и мне. Солдатская смекалка порой острее офицерской выучки, когда речь идёт о деле, а не парадных учениях.
— Завал можно сделать на земле, на дороге, из тех же срубленных стволов, что бурей повалило, — казак махнул рукой в сторону заросшего буреломом участка. — Один выстрел из фузеи делать, еще тогда, когда мы будем на рысях подходить и посечём их всех саблями, они опомниться не успеют. Гвалт, паника, и дело с концом!
Не сказать, чтобы бестолковая идея у Авсея созрела. Просто слишком уж в лоб, да ещё и рассчитанная на чистое везение. Противник должен удариться в панику. А что если нет? Одного залпа из фузей мало, больше нужно поразить врагов, да сильно замедлить, чтобы не отскочили, если конными будут, да не вернулись уже в строю. А мы на открытой местности будем уже, без завалов из телег.
Потапыч посмотрел на меня, его взгляд словно вопрошал: «Ну, Платон, твоя очередь критиковать донского рубаку.» Я никаких эмоций не проявил, продолжал слушать, позволяя его взгляду скользить по моему невозмутимому лицу, на котором, должно быть, читалась лишь вселенская усталость.
Седовласый фельдфебель поёрзал на поваленном дереве, словно ему в штаны злые кусачие муравьи пробрались. Хотя, насколько неважно пахли все, даже, к сожалению, пока и я, муравьи могли бы и задохнуться от химического оружия в штанах русских богатырей.
А что если это использовать? Нет, уверен, что у французов химикаты не хуже, может и позадористей.
Шутка, конечно, но почему бы хоть и мысленно, но не улыбнуться, пока Потапыч критиковал план казака.
— Вот откуда ты будешь знать, где они вообще пойдут? — теряя терпение, вживаясь в роль чуть ли не штабного офицера армейского уровня, не выдержал Потапыч, его голос стал чуть громче, выдавая накопившееся напряжение. — А если разделимся, так точно ни к чему доброму это не приведёт. Рассыплется отряд, и по одному нас перехватят, как зайцев. И ты не забывай, что у нас, у егерей, есть ещё дальние штуцеры. Можно же пострелять их и вовсе с большого расстояния, снять самых дерзких, а потом уже пойти в атаку, имея на руках ружья с примкнутыми штыками. Это тебе не шашкой махать в открытом поле, тут лес, тут своя наука.
Они оба замолчали. Казачий задор, набиравший обороты, и егерская праведность, противостоявшая ему, вдруг иссякли. Загоревшийся было запал «штабной работы» быстро угас, оставив после себя лишь горькое послевкусие нерешительности. Тишина давила, нарушаемая лишь редким щебетом неведомой птахи да шорохом листвы. Лес жил своей яркой, летней жизнью.
Хлясь!
Казак сочно прихлопнул комара у себя на щеке. Кому иному такой вот удар мог бы дух вышибить, а тут комар. Не погорячился ли я обещать казаку рожу начистить?
— Разведку что ли нужно проводить новую, чтобы понять, куда они пойдут? Ну как мы тогда успеем? Они не будут нас ждать! — бурчал себе под нос казак, его обычно самоуверенное лицо теперь выражало лишь досаду. — А если не поймем, куда хфранцуз пойдет?
Он посмотрел на восток, куда могли пойти французы, скорее всего. Но тут была немалое поместье, несколько дорог сразу вели к ней. Мало ли куда…
— Мы местного привели, — словно невзначай сказал я, нарушая молчание, чуть понизив голос, чтобы не показаться слишком резким. — Привели да не опросили его. — Я смотрел на них, ожидая реакции. На лице Потапыча мелькнуло понимание, а казак…
— Ну так иди, опроси! Толку от тебя всё равно пользы как от козла молока! — словно бы отмахнулся от меня казак.
— А ты часто козла доишь? — рассмеялся Потапыч. — Тебе поведать, что это не молоко?
Я думал, что казак рассердится, был даже готов встать на защиту крестного. Но… Они заржали, как кони, даже громче.
— Ступай! — продолжая смеяться, махнул рукой Авсей.
— Э, нет. Так не пойдёт! — Я усмехнулся, и в моей усмешке, кажется, было больше льда, чем тепла, хотя шутка с козлом была и мне смешной. — Тебе и твоим казакам идти в разведку и самим допытываться того, куда пойдут французы. Нечего меня отсылать, если и сами ничего не предлагаете. Или ты думаешь, французы сами, по доброте душевной, нам всё на блюдечке принесут? Казак, ты же не в трактире, чтобы тебе бесплатно наливали, тем более враги.
— Вот точно, как оказия выйдет, почешу свои кулаки о тебя! — сказал уже недовольный станичник.
— Вместе и спросим того местного, — сказал я.
Уже скоро, спустя лишь пару минут, парнишка, тот самый местный, Ефим, которого мы привели, стоял рядом с нами, его глаза настороженно оглядывали нас, словно ожидая подвоха. Он, кажется, до конца не понимал, что от него хотят, но на худом, обветренном лице читалась готовность помочь, лишь бы не получить по шее. А может и другая мотивация была.
— Понятное дело, дядьки, что они на Бобруйский тракт пойдут, — говорил парень, его голос был прост и невыразителен, как само собой разумеющееся, указывал рукой на юг. — Вон, туда, к большому тракту. Другой дороги там нет, чтобы столько обозов тащить. Не пройдут же. Наш барин точно так направит их, он с ними, как с родичами дружбу ведет.
— Так и мы это ведаем, — казак, широко расправив плечи, состроил мину всезнающего мудреца, покровительственно кивнув головой. — Куда ж еще, как не на Бобруйский тракт.
Потапыч лишь усмехнулся в бороду, вскинув одну бровь. В его взгляде читалось: «Ведаем, говоришь? А пока парень не начал говорить, ты только что бурчал о Полоцке, что туда идти нужно да о том, как бы нам не разделиться в лесу.»
— Да и Аглая говорила, — парень вздрогнул, словно от толчка, и его взгляд помутнел, уходя куда-то вдаль, за поросшие ельником холмы. — Её же пан, наш помещик, последнюю к нам в лес отправил, а она ушла, бабы в лесу чуть не разорвали ее. Думал, пан наш, как водится, хвастать ею, что она французский знает… Кукушка ночная, развратная, — казалось, что парень сейчас должен был сплюнуть от негодования и брезгливости по отношению к той, что явно греет постель помещику-барину.
Но он сжал кулаки, в голосе прорезалась едва уловимая дрожь, смесь обиды и невысказанного детского осуждения.
— Ушла она от баб, что те выгнали…
— Да будет тебе о бабах! Мал ешо, — сказал казак Евсей и закрутил ус в похабной улыбке
Вспомнил чего?
Я внутренне усмехнулся. Парню-то нравится та девица, это точно. Но общественное мнение… Мальчишка, осуждающий помещичью наложницу, тут же словно бы, уходя из реальности, погрузился в мир своих бурных подростковых фантазий.
Присутствующие — угрюмый казак и видавший виды егерь — дали возможность парню утонуть в своих грезах, короткий момент, когда мальчишеская ревность смешалась с ещё неосознанным влечением.
Но время не ждало, и я взял опрос в свои руки, решив вернуть всех на грешную землю.
— Когда французы будут уходить? Говорили об этом? Или кто из мужиков догадался? Сразу после ночлега или только к полудню соберутся? — посыпались от меня вопросы, словно картечь. Я старался говорить чётко, разделяя каждую фразу, чтобы не запутать его. — Сколько у них телег будет? На пальцах покажи. Большие ли обозы? Пили ли они «хлебное вино» когда были у вас? Крепко ли угощались? С самого ли утра заявились к вам или ещё поспать удалось? Спали ли вообще, или всю ночь на ногах были? Кто ими командовал — офицер чином повыше, или так, какой-нибудь сержант, что сам под мухой?
Нужно было знать не только количество противника, сколько их там душ и сколько груза они волокут, но и его психологическое и физическое состояние. Так, например, если они сонные, не выспавшись после ночного пира, да ещё и с похмелья, то наверняка даже самые строгие команды офицера — а он и сам, явно же, не из железа сделан — будут ехать и дремать. Спотыкаться на каждом шагу, не разбирая дороги.
А это уже немалый плюс для нас. Ведь нужно ещё не только схватиться за ружьё, но ещё опомниться, выйти из дрёмы, привести себя в чувство. Такое может дать нам лишних тридцать секунд, а это, как минимум, одно перезаряжание ружья. А значит, ещё один залп, который, при правильном расчёте, может стать решающим и переломить ход всего дела.
Парень оказался на удивление наблюдательным, особенно оживился и «вспомнил», когда Потапыч не понять откуда извлек два сухаря, а казак подал местному бурдюк с водой. Мне оставалось только дружелюбно улыбнуться. Мотивация едой. У самого живот начинал трели выводить, требуя топлива.
Местный паренек, смышлёный, усидчивый, отвечал на вопросы, если они, конечно, были поставлены правильно. Он припоминал детали, которые взрослый человек мог бы и не заметить: цвет мундиров, обилие перьев на шляпах, даже количество лошадей в упряжках и какая кобыла показалась строптивой.
— Есть где место на дороге, с двух сторон чтобы были небольшие возвышенности, холмы, — спросил я, а парень начал задумчиво водить пальцем по земле, чертя невидимые линии. — И лес, чтобы можно было там укрыться, зайти незаметно. А ещё лучше, чтобы место это было таким, чтобы мы по лесу смогли быстрее туда пробраться и иметь… ну, час… запаса
Парнишка замялся, его лицо выражало досаду, не сразу я догадался, что он просто не мог до конца понимать, что такое час, и как ориентироваться по времени с такой точностью.
— Час это чтобы иметь один шаг в тени по времени, в своём запасе. Пришли, спрятались, а они ещё не скоро, — уточнял я, поражаюсь дремучести.
Парень думал долго, напряжённо морща лоб, бурчал про какие-то урочища, куда в старину охотники ходили, но сам же после и отрицал, что это было бы хорошее место для засады, указывая на слишком открытые места или глубокие овраги.
— В пяти верстах отсюда есть небольшая деревня, считай, что как хутор, невеликая она, тоже нашего помещика, — его взгляд прояснился, когда он наконец вспомнил что-то. — Так вот, на выезде с неё есть Кондратово поле. Дорога там идёт по низине, она, хоть и широкая, да по сторонам канавы, а на холмах жниво, нынче там овёс посадили, стебли ещё торчат, жёлтые, по пояс, кусты. Укрыться можно, а видимость добрая. Лучшего места тут не сыскать! И срезать путь можно отсюда — это полторы версты, но по лесу. Чащоба, но я знаю тропы. Я выведу! — Сказал парень с такой убеждённостью, что отступать уже не приходилось.
Потапыч закашлялся, словно подавившись дымом невидимой трубки. Затем, как только, наверное, могут смотреть отцы на своих детей, которые только что добились каких-то неожиданных успехов, например, правильно сложили сложные кубики, он посмотрел на меня. В его глазах читалось нескрываемое одобрение и даже что-то вроде гордости. Моя хитрость с корнетским «уходом» и этот опрос оказались куда продуктивнее их прежних препирательств. Того и гляди, а меньше придется отвлекаться на споры с другими, должны ли они прислушиваться ко мне.
— Вступай, отрок, позовём тебя, когда понадобишься, — сказал Потапыч, его голос был глухим, но мягким, почти отеческим.
Затем Потапыч перевёл взгляд на нас, сперва на казака, который теперь выглядел заметно присмиревшим, после на меня, и его тон стал жёстче.
— Ну а теперь, давайте решать, как бить будем этого супостата. И не просто бить, а так, чтобы до Парижа все знали, как мы их упокаиваем, — забавно было видеть такой огонь в глазах и рвение от немолодого Потапыча.
Уже минут через сорок, когда солнце стало клониться к западу, пронзая лес косыми лучами, мы позвали корнета.
Он не сразу пришел. Казалось, кому-то подражал, отчитывал кашеваров за то, что пригорела каша, и что воду можно было бы найти куда как почище, а то эта, дескать, «немного тянет тиной», даже после того, как она была вскипячённая. Он разглагольствовал, явно не своими словами и выражениями, то слово «братцы» бросит, то «козламордые нехристи». Потапыч с казаком переглядывались, но молчали, потягивая просохшее горло водой. Нам пришлось ещё немного подождать, пока все эти экзекуции с кашеварами закончатся.
— Ну? Господа не офицеры, не штабисты, не… к чему пришли? — наконец повернулся к нам корнет, его взгляд скользнул по нашим лицам с неприкрытым высокомерием.
Он явно ожидал, что сейчас мы опростоволосимся, предъявив какие-нибудь детские прожекты или вовсе пустое место.
Подобный тон не понравился никому. Потапыч лишь чуть заметно нахмурился, а казак сжал челюсти. Но никто и не показал своего недовольства так, чтобы офицер имел шанс подобное распознать. Потапыч, взглянув на казака, коротко кивнул ему, мол, начинай говорить. Казак, наверное, куда как с большей смелостью идёт на врага с саблей наголо, чем готов отвечать за принятые решения.
— Я… енто… тут, стало быть… вот кто придумал, тот и скажет, — пробурчал станичник, махнув рукой в мою сторону.
При этом он не смог скрыть самодовольную улыбку, которая так и читалась: «Вот, козламордый, подставил я тебя, сейчас ты будешь выглядеть исключительно глупо, по-любому корнет раскритикует». Ему, видимо, не терпелось посмотреть на мою реакцию.
— Добро, — уверенно сказал я, и эта уверенность явно не пришлась по нраву казаку, чья улыбка тут же сползла с лица.
Корнет стоял, подбоченившись здоровой рукой. Подбородок был задран кверху, демонстрируя его спесь, может и высокомерие. Парень входит во вкус власти. Только комары и заставляли такое вот изваяние морщиться, дуть через куцые усы, прогоняя насекомых, бывших везде, и возле рта, и показывать, что человек жив. Еще и вкусный, раз комары нас не кусали столько, как вились у лица корнета, роем.
«Молодой он, дворянин… понятно дело, что внимание все ему. Комарихи… ведь только самки кусают…» — удивительно, но ощутил небольшой укол ревности, как комариный укус.
Но и такая смешливая мысль не сбила, и я уже докладывал о наших предложениях. Но по мере того как я говорил, эта спесь постепенно передавала главенство в настроении офицера глубокой задумчивости, сдобренной немалой толикой удивления.
Я подробно изложил ему наш план: засада на Кондратовом поле, где дорога идёт по низине, а по бокам холмы со жнивьём, дающие укрытие. Про фугас подробно описал, как можно использовать взрыв. Рассказал про возможные пути отхода и преимущества позиции, о том, как использовать знание местного парня о тропах, чтобы незаметно подойти и занять позицию раньше французов.
— А доверять тому крепостному можно? Что он дурень знать-то может? — спросил корнет, когда я закончил.
Весь план был ему изложен даже в подробностях и с вариантами развития событий. Авсей и Потапыч рты разинули, когда я еще и анализировал, и прогнозировал, что может быть, если то, или иное не получится.
Некоторые мои предложения корнет недоверчиво хмыкал, но молчал, вникая в детали. Всё-таки доставало ума и рационального мышления этому молодому корнету, чтобы прислушиваться к дельным советам, пусть даже они исходили от низших чинов и основывались на словах простого крестьянина.
— Ваше благородие, а что с нас останется, если мы будем там, да ничего у нас и не выйдет? — сказал Потапыч, в очередной раз мастерски вмешиваясь в разговор. — Ну, пойдут они иной дорогой, ну, будут столь сильны и готовы к нападению, что вы, как мудрый наш Отец родной, приказ на начало атаки не отдадите. Мы ведь лишь разведку провели, да предположения сделали. А решение, Ваше благородие, только за вами, вам и карты в руки. — Его слова звучали не без лести и хитрости, явно задевая нужные струны характера корнета, льстя его самолюбию и превознося его как единоличного вершителя судеб.
— Ничего и не будет… Выходим, — казалось, что и не думая, приняв заранее решение, громко провозгласил корнет.
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Не прошло и двух с половиной часов, как мы были уже на месте, на краю Кондратова поля. Один из егерей, самый молодой и ловкий, на которого тут же указывали все, как только встал вопрос, кому же залезть на самое высокое дерево, уже имел возможность обозревать далёкие перспективы.
Скоро он подтвердил, что самих-то французов не видел, но признаки того, что они идут где-то в верстах трех с половиной от нас по дороге, имеются. Пыль поднималась столбом над лесом, стайки птиц взлетали.
И началась работа… Нет, она продолжилась. Мы и до сообщения, что фуражиры идут, уже кое-что успели сделать.
Трудно, конечно, копать, не имея лопаты. Приходилось ножом вгрызаться в твёрдую, утрамбованную землю наезженной дороги. Наши сабли и егерские штыки тоже пошли в ход, разрыхляя почву. Но адреналин уже начинал поступать в кровь, горячим вином разливаясь по жилам, и понимание, что в любой момент работы нужно будет прекращать, так как из-за поворота дороги начнет выходить авангард французских фуражиров, заставляли работать интенсивно, без передышки. Оставлять ямы не закрытыми — это уже поражение. Заподозрят ранее того, как мы начнем действовать — это или дополнительные потери у нас, или даже поражение.
Впрочем, особо глубокие ямы нам копать не приходилось. Главное было сделать хоть какие-то препятствия. А колья, которые нужно в эти ямы вбивать, были вытесаны прямо по ходу, не останавливаясь, когда мы сквозь лесную чащу, между двумя болотами, по тропе, что показал нам местный парнишка, выбирались к месту засады. Да какие колья? Колышки скорее, чтобы в полуметровой ямке, кто туда вступит — человеческая ли нога, или конское копыто — было чувствительно, но вряд ли стоит рассчитывать на смерть врага нерасторопного.
Однако, нам нужно создать атмосферу паники и поражения, безнадеги.
Копали все. И казаки, и егеря, и пехотинцы, больше держащиеся нас, егерей, с недоверием относящиеся к донским станичникам.
— Бочку давай! — потребовал я от Усача, который каждые десять минут сменял меня, продолжая заниматься тем же, вгрызаться в землю.
— Его благородие разрешили⁉ — усомнился усатый егерь, в моём приказе.
Но я, весь в пыли, таким уничижительным взглядом посмотрел на него, что тот поморщился и уже безмолвно пошёл к телегам, стоящим в метрах ста от места засады, чтобы принести тот самый бочонок с порохом.
Скоро я, открыв бочонок, заложил туда оказавшуюся в нашем обозе картечь, просыпавшуюся из нескольких зарядов, расплавившихся на солнце. Стояла такая жара, что и воск плавился. Поражающих элементов было не так-то много, потому решил ещё и десяток-другой небольших камушков сюда же цепануть.
Закрыл плотно крышку. А потом уже порохом из патронных сумок просыпал дорожку. Бикфордова шнура у нас не было, так что приходилось обходиться подручными средствами.
— Идут! — моментально разнеслась информация по дороге и склонам.
— Слався Господь Бог и хранительница Руси Пресвятая Богородица, почитай, что закончили, — сказал Потапыч и все, как по команде стали креститься.
Дерево было уже повалено, ямы выкопаны, а колья вбиты. Мы молниеносно, только что осенив себя по три раза крестом, взобрались на склоны холмов, на которых росли невысокие деревья, прежде всего ели. Так что немного пришлось поколоться и рукам, и лицу, но это были такие мелочи, которые даже не замечались, купированные увеличением в крови адреналина.
Спрятались. И даже корнет, который отказывался на сырую землю ложиться, ни в колотящийся овёс, ни в кусты, а стоял в полный рост, и его не должно было быть видно с дороги.
Бревно же, которое преграждало путь не должно спугнуть. Чтобы увидеть это поваленное дерево, нужно было подойти на изгиб дороги метров на двадцать. Идеальное место для засады подсказал нам Ефим. Вообще он сообразительный малый.
Все замерли, ждали, было слышно, как жужжат шершни, осы, стрекозы перед глазами пролетали. Но на них не обращали внимания солдаты. Настолько они изготовились к решительному моменту.
Потому, когда недалеко, в метрах десяти от меня, вдруг неожиданно из кустов выпрыгнул заяц, я сам чуть было не надавил на спусковой крючок, и не произошёл выстрел.
— Фу ты, нечистая! — пробормотал Потапыч и перекрестился. — Найду, сожру!
Сказано это было, когда фельдфебель смотрел в мою сторону. Вот и думай…
А потом снова тишина и ещё двадцать минут ожидания. Хотя кто его знает, насколько это растянулось по времени. Часов-то по понятным причинам у меня не было. А каждая минута могла показаться за десять.
И вот они появились. Впереди шла телега, на которой, как мне показалось, было вооружение, и рядом с ней пешком, на своих ногах, бодро шагали, с оружием в руках, шесть французов. Была опасность в том, что фуражиры могут растянуться, и когда первые попадут в ловушку, то другие будут слишком далеко и смогут развернуться и уйти. Но нет, колонна шла бодро, не растянуто, несмотря на то, что была немалой, особо ничего не опасаясь.
А собственно, чего они могли бы опасаться, если партизанского движения пока что ещё нет в этих землях? Насколько я знал историю, оно не очень-то и будет развито здесь, это туда, уже к Восточной Беларуси, за Витебск, к Могилёву, там будут первые стихийные партизанские отряды из местных жителей, не говоря уже о Смоленщине.
А практика оставлять целые гусарские сотни во французском тылу, как это действовал Денис Давыдов, ещё не применялась. Местные помещики не боялись «цивилизованных» французов, говоря, порой и думая, с ними на одном языке. Иные так и вовсе «переобувались» и начинали восхвалять Наполеона пуще прежнего. Так что бояться французам было нечего, вот и идут относительно беспечно. Хотя стоит сказать, что некоторые правила безопасности они всё-таки соблюдали.
Мы одновременно с Потапычем повернулись в сторону корнета. Наша лёжка была метров на десять ближе, у самого склона холма, но стоящего гордо и повелительно офицера мы видели отчётливо.
Теперь только от него зависело… И нам нужно было либо прямо сейчас срываться с места и уходить отсюда, потому как ещё немного времени, и наши ловушки могли сработать, обнаруживая засаду, либо начинать действовать.
Словно бы прочитав наши мысли и ещё немного поиздевавшись, вытянув паузу, корнет убедительно кивнул головой.
— Начинаем! — это уже сказал я ещё секунд через двадцать, когда в голове стали складываться время подхода и появление первых волчьих ям.
Они были неглубокими, полметра, замаскированы. Но самая главная ловушка и то, что должно прозвучать громко и ошеломить остальных, дремлющих в повозках французов, как и гарцующего рядом с ними на коне их офицера, — это взрыв.
Я ещё немного помедлил. В голове бурлила фантазия, как должен гореть порох, насколько это будет быстро и дойдёт от меня до бочонка, вкопанного в разрыхленную вокруг него землю. К сожалению, точных выверенных цифр знать было не суждено.
— Поджигай! — скомандовал я одному из пехотинцев, который уже держал огниво наготове, намереваясь высекать искру.
Удивительно ловко и уже со второго раза ему это удалось. Дорожка из пороха зашипела и стремительно стала скатываться вниз по оврагу.
Её не сразу, но, когда огонь стал переходить и на сухую траву, заметили… Французы начали кричать один одному, показывая пальцами, но при этом всё ещё находясь в тех самых повозках и явно не понимая, к чему всё идёт. Есть у человека некоторые замедления в принятии решения, особенно когда мозг не готов к чему-то неожиданному и необычному.
Так что секунд шесть на то, чтобы понять, вовсе, что это: горит порох, это трава или ещё что-то. Ещё секунд десять на то, чтобы осознать и придумать, зачем тут вообще порох горит. Любознательность многих ещё подтолкнула к тому, чтобы они стали выворачивать головы и смотреть вперёд повозки, чтобы увидеть, а где эти бочонки пороха стоят вообще.
— Стоять! Засада! — на французском языке выкрикнул офицер.
Но было уже поздно.
— Ба-бах! — оглушительный взрыв показался мне таким, что любой, кто в низу должен быть контуженным.
А ещё и огромное облако пыли поднялось. Свистели, разлетаясь и чаще находя плоть, картечины, камни, щепа от разрывающихся телег.
Как глухие удары, впопыхах посыпались выстрелы в сторону французов. Я заметил, как из одной из телег вынырнула не военная фигура… женская, спряталась под телегой, вжимаясь в землю. Нельзя отвлекаться…
Задачу свою егеря знали, и они должны были своим высокоточным оружием выбить авангард, который единственное, кто мог оказать хоть какое-то сопротивление.
Какие-то кони понесли, врезаясь в другие телеги. Началось столпотворение, затор, в котором оказались люди. Лошадь офицера получила несколько картечин себе в брюхо и уже завалилась на бок, подгребая под себя наездника.
Мне показалось, что корнет медлит, а именно он должен был отдать приказ на атаку. Самое время, чтобы выскочить и на самом склоне, быстро построившись в подобие линии, дать залповый выстрел.
— Вперёд! Чего медлите⁈ — дождались мы приказа, да еще и с упреком.
Я вышел на самый край холма, сел на колено и в оседающем облаке пыли и сгоревших пороховых газов смог увидеть отчаянно жестикулирующий силуэт человека, стоящего уже на дороге и явно командующего другими.
Его слов было не разобрать: стояла такая какофония звуков, криков, стонов, что только здесь, немного поодаль, в метрах семидесяти от эпицентра творящегося хаоса, можно было слышать слова лишь своих.
Плавно выжимаю спусковой крючок. Курок ударяется в пороховую полку, воспламеняется порох, немного обжигая щёку теплом. В плечо изрядно лягнуло, но я уже вставал в полный рост, оставляя штуцер на земле и беря в руки заряженное гладкоствольное ружьё с примкнутым штыком.
Успеваю заметить, что моя пуля сбивает с ног вражеского унтер-офицера, и тот кубарем летит прямо под копыта бесноватой лошади, безуспешно пытающейся встать на дыбы и скинуть с себя ярмо.
— Всем встать! В атаку! Нельзя лежать! — кричит корнет и ногой пинает одного из солдат, который то ли растерялся, то ли получил лёгкую контузию от рядом прогремевшего взрыва.
Туман войны из облака пыли и сгоревших газов начинает относить в сторону, но два плутонга уже стоят на склоне холма и ждут лишь только приказа корнета, чтобы выстрелить в сторону врага. Это не прицельный выстрел, но все они сгрудились так плотно, что половина пуль точно должна найти свои цели.
Вместе с другими я также выжимаю спусковой крючок, а потом, стараясь держать равновесие, начинаю спешно спускаться вниз по крутому склону холма.
Краем зрения замечаю, что арьергард фуражиров, где было от силы пять французов, и они оказались чуть в стороне, пострадал не сильно. Двое из оккупантов спешно заряжали ружья, а другие уже улепётывали прочь.
Но на них обращать своё внимание не было смысла никакого. Там по дороге уже должны заходить в атаку казаки, и их задача была завершить разгром противника. Правда, препятствие в виде крупнорогатого скота и коней, которым явно не понравился звук взрыва, и они тоже суетились, казакам не в помощь.
Да разберутся, не маленькие.
Я один из первых оказался на дороге. Здесь уже можно было разобраться, где люди, где кони. Первым делом я подбежал шагов десять к французскому офицеру и выбил у него из рук пистолет, который он, будучи прижатым своей лошадью, всё-таки изловчился и из седельной сумки достал, направляя оружие в сторону одного из наших бойцов.
— На! — с криком мощно ударил ногой в голову вражескому офицеру, чтобы тот как минимум временно потерял сознание и не мешался.
Французский авангард был почти уничтожен, солдаты деморализованные, не успели взять оружие. Егеря, которые только что сделали ещё по одному выстрелу, добивали тех, кого могли увидеть, облегчая работу другим бойцам.
Нас было меньше, но это только до первого взрыва, а теперь мы ошеломляли своим напором, своим умением работать штыком.
Навстречу мне и оказавшемуся рядом ещё одному бойцу из линейной пехоты неожиданно по-русски, с оглоблей наперевес, вышел один здоровый, под метр девяносто, француз. А говорили ещё, что люди в это время коротышки…
Он махал своим деревянным оружием так лихо, что не подпускал никого ближе к себе. Я переложил ружьё в левую руку, а сам потянулся за пояс, где был у меня пистолет. Он заряжен, неудобно висел кверху, но это неудобство компенсировалось тем, что прямо сейчас я мог произвести выстрел. Правая рука быстро нащупала рукоять, и я, резко дёрнув, выхватил его. Ружьё в левой руке поднялось, отвлекая великана, а я вскинул пистолет, почти в упор целясь в грудь французу. Грянул выстрел.
— Бах! — стреляю я, целясь в грудь французу, но с удивлением замечаю, что попадаю ему только лишь в плечо, и то по касательной: пуля пошла дальше, лишь разрезав мундир.
Однако и этого хватило, чтобы оглобля в руках вражеского бойца рухнула на землю, а усач-егерь, тот самый, который командовал стрелками, но и они уже спустились вниз, лихо делает выпад и колет вначале в ногу француза, а потом прикладом опрокидывает его на землю и добивает штыком в грудь.
Слышим свист и крик чуть в стороне. Подоспели казаки. У остатка французов, а их на ногах оставалось только шестеро, не было никаких шансов. Тем более что в этой суете они оказались только лишь с голыми руками или с ножами, но против наших штыков…
Победа… Потери? Нет! У нас нет! Если не считать трех бойцов ушибленных, а у одного легкое ранение, пуля черканула бедро. Еще у одного рука… Но будут жить, если только заразу не занести в раны.
Были еще те враги, что оставались на ногах, но без оружия, даже и ножи просили на землю, кто из них и ранен.
Корнет подошёл к нам, стоящим напротив сгрудившихся французских фуражиров. Они не стали на колени, но и явно же не горят желанием вступать в бой, словно бы мы прямо сейчас развернёмся и уйдём, оставив их здесь.
— Сопротивление бесполезно. Вы можете сдаться нам и дать слово чести, что будете вести себя достойно. В ином случае мы вас просто убьём, — сказал на французском языке наш офицер.
— Кто ему поведает, что они уже сдались? — пошутил Ванька, егерь из тех, кого я считал в своем плутонге.
Потапыч, этот вездесущий воспитатель, ногой пнул то, что иногда вместо головы становится ванькиным мозговым центром.
— Они не говорят по-русски… — сомневаясь, говорил корнет. — Я не приказываю, я только говорю, что лишние неприятельские рты не нужны нам, в наших обстоятельствах.
Я был с ним не согласен.
Не в том мы сейчас положении, чтобы брать пленных и тащить их вместе с собой чёрт на кулички, ещё не понять где и как нам вовсе искать расположение Второй русской армии Багратиона.
Я не стал смотреть на то, как наш бравый офицер принимает капитуляцию у офицера. Для меня это не жестоко — выслушать врага, но убить его, чтобы не оставлять позади себя свидетелей, тех, кто доложит и будет погоня. Убить… А вот для корнета… Парня потряхивало, и явно не только в отходняке после боя, но и от того, какие решения он принял. Не приказал, но дал понять…
— Казаки сделают, Платон, — сказал Потапыч, похлопав меня по плечам. — Ты такие грехи на душу не бери.
О душе моей заботится, как крестный отец. А то, что у меня на счету уже шесть жизней врагов?
Меня заботило несколько иное… Там, в арьергарде, я слышал не только французские бранные слова или казачий мат одновременно с упоминанием святых угодников. Я слышал плач и истерику женщин, а судя по тонким голоскам, так, наверное, девушек. Одну я даже в начале боя видел, как она укрылась, свалилась, да с завязанными руками под телегу.
И там казаки…
Нет, я не думаю, что казаки вдруг прямо сейчас стали бы их насиловать, но мой инстинкт защитника сработал раньше, чем я понял, зачем я вообще бегом направился к арьергарду. Коров и коз, которые шли следом за французским обозом, связанные между собой верёвкой, почти и не посекло. Я лишь прошел мимо одной коровы, которая все же испускала дух.
— Вы же русские православные! Вы же нам зла не учините? — громко и настойчиво, что несколько выпадало из того, что я ожидал увидеть и услышать, говорила одна из девушек.
Она словно требовала от стоящих рядом с ней и ржущих в полный голос казаков отключить их инстинкты размножения и включить разум и благородство.
Девушка была с правильными чертами лица, с удивительным природным румянцем, который придавал ей определённый шарм. В целом красивая. Той первозданной природной красотой, которая никогда не может и не должна быть побеждена искусственной. И губы у неё были пышные, налитые. Взгляд её тёмных, почти чёрных глаз был полон отчаяния, но одновременно в нём горела какая-то невероятная смелость, вызов. Она стояла чуть впереди двух других, что жались за её спиной, и её решительная поза, несмотря на трясущиеся руки, вызывала невольное уважение.
— А ну, станичники, там есть к вам задание… упокоить нужно французов. — мой голос прозвучал куда резче, чем я предполагал, прорезая балаган казаков, которые, похоже, были слишком увлечены собственными шутками, чтобы серьёзно отнестись к словам девушки.
— Нет… сами решим, — сказал один из станичников.
Бунт решили учинить?
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Казаки смотрели на меня, как на врага. У молодых парней явно не та жидкость, что должна, давила за мозговую деятельность. Было приятно осознавать и видеть, что к нам подтягиваются егеря, наверняка ощущая, что я нуждаюсь в их поддержке. Но нельзя, конечно, допускать между нами драки.
— Девку коли сам покроешь, то злым буду. Я ее нашел, моя, — сказал один из казаков.
— Авсей, — обратился я к старшему среди казаков. — Ты бы станичникам объяснил, что насильничать не хорошо.
— Сама просить будет, то не насилие, денег еще дам. Французам ее покрывать можно, а нам? — пробурчал Евсей, явно прогибаясь под напором своих.
— Козла, али быка подои, а я не попрошу и денег не нужно, — грубо ответила девица.
— Хлясь! — пощечина прилетела ей по симпатичному личику, отбрасывая строптивую девицу в сено на телеге.
— Будет! — сказал я, перехватывая руку казака.
— Платон, ты… Рожу все же я набью тебе опосля.
— Ждать буду, уже кулаки чешутся, — усмехнулся я.
Казаки ушли, слава Богу. Еще немного побуравили меня взглядами, но подошедшие егеря и пехотинцы, ставшие за моей спиной и вроде бы ничего и не предпринимавшие, но своим присутствием указывающие, что могут… Ушли станичники. О таких ли ситуациях гласит устойчивое выражение, что все беды от баб? Нет, все беды от мужиков, которые не могут совладать со своим либидо.
Я же спокойно смотрю на красотку. Почти спокойно…
Она же, кажется, впервые заметила меня, и её глаза на мгновение расширились, а потом в них мелькнуло нечто, похожее на робкую надежду. Она продолжала буравить взглядом казаков, словно бы сейчас им, уходящим, в спины прилетят молнии из женских глаз, но я чувствовал, что её внимание уже частично переключилось на меня.
Ситуация становилась всё более двусмысленной. Она развернулась ко мне спиной, плечи её судорожно вздрагивали, а обрывки сарафана, небрежно накинутые на полуголые плечи, лишь подчёркивали её беззащитность. В её словах чувствовалась такая горечь и такая ненависть к собственной судьбе, что мне стало не по себе. Она была разменной монетой, «вещью» в руках барина и призом для француза, и моё появление — пусть и как освободителя — она, видимо, восприняла как очередной акт властного вмешательства в её жизнь.
Я ведь сложил два плюс два и понял, кто передо мной. Та, на кого в своих фантазиях облизывался Ефим, кого взял к себе в дом тот помещик, которому было бы хорошо наведаться, но корнет оказался категорически против.
Я оглянулся. Казаки уже были заняты делом: вскрывали ящики, пересчитывали лошадей, спорили из-за какого-то отреза ткани. Часть из них вязали руки пленным, уводя тех по одному вперед, за поворот. Что там будет? Казнь справедливая.
Корнет всё ещё стоял с видом победителя, о чем-то рассуждая с Потапычем, но до нас им пока не было дела. Никому уже нет дела. Хотя… нет, один молодой казак так и прожигает взглядом девушку.
— Аглая, — я подошёл ближе, стараясь говорить максимально спокойно, почти без эмоций, чтобы не напугать её ещё больше. — Оставь истерику. Я не собираюсь тебя ни судить, ни пользоваться твоим положением. Я сам русский солдат, и, поверь, мне сейчас меньше всего нужно осложнять себе жизнь вопросами чести, когда кругом идёт война.
Она резко обернулась. На её лице, несмотря на слёзы, всё ещё читался вызов.
— Солдат? — горько усмехнулась она, вытирая щёки тыльной стороной ладони. — А какая разница? Барин, француз, русский солдат… Вы все смотрите одинаково. Словно на кусок мяса, который можно поделить. Вон… — она указала на полную девушку, которая лежала в телеге и с ужасом смотрела на меня. — Девицей же была, а ее французы… И кто замуж возьмет?
— Возьмут, если работать будет справно. Но возможно в чем-то ты права, — ответил я, опуская взгляд на её руки, которые всё ещё подрагивали. — Но я сейчас предлагаю тебе не «волю», которой у нас у всех, считай, нет, а выбор. И никто вас не тронет, я не дам. Слово!
Аглая чуть помедлила, переводя взгляд на повозку. Вторая девушка, та, что была покрупнее, сидела, опустив глаза, и, кажется, начала что-то понимать. Или мое обещание повлияло на улучшение настроения? Улыбнулась.
— Это Катаржина, — тихо ответила Аглая. — Её везли в штаб к интенданту. А меня… меня просто хотели перепродать дальше, ближе к обозам резерва. Мы не знаем, где русские войска, мы знаем только, что нас везут в ад.
Я нахмурился. Умна чертовка. И «резерв» что такое знает. Если я оставлю их здесь, с казаками, они станут просто очередной добычей, которую поделят между собой после того, как воодушевление от победы пройдёт. Если я заберу их с собой. Нет, в данном случае не я решаю.
«И лучше бы, от греха подальше, пошли бы они обе обратно!» — это разум так говорил.
«Ты уверен? Вон какие глазищи, а у тебя здоровый мужской организм,» — говорило во мне нечто иное, чем разум.
— Слушай меня внимательно, — я сделал шаг вперёд, понизив голос до шёпота. — Сейчас здесь будет переполох. Казаки добычу делят, еще у них задание… У вас есть шанс. В той телеге, — я кивнул в сторону повозки, которую ещё не успели обчистить, — есть еда и немного одежды. Не пытайтесь бежать по дороге — там вас перехватят. Уходите в овраг за холмом, двигайтесь на восток, к реке.
Аглая смотрела на меня широко раскрытыми глазами.
— А почему ты помогаешь? — спросила она совсем тихо.
— Потому что я всё ещё помню, что значит быть человеком, — ответил я, развернулся и, не оглядываясь, пошёл к своим.
Краем зрения я засек движение у холмов. Тут же наставил в ту сторону свой штуцер. Но… парнишка лет восьми…
— Уходите! Вон и местные пожаловали. Часть со всего этого, взятого боем возвращаем местным крестьянам. Вот и доведете мои слова всем.
— Как офицер говоришь, — удивилась Аглая и стала рассматривать меня словно бы под другим ракурсом.
Я даже… нет, не я, а скорее эманации сознания моего реципиента, смутился.
Могу ли я так распоряжаться отбитым у французских фуражиров имуществом? Да, уже потому, что об этом мы договорились с корнетом. Нам животные не нужны, они замедлят. Взять немного мяса, соли, еще какой крупы? Это да. Тут уж наша доля за работу по уничтожению оккупантов. А живность и многое что еще — нет.
— Иди, Катаржина, приведи мужиков, чтобы забрали, что вам возвращают, — повелительным голосом сказала Аглая.
— А ты?
— Я? Чтобы меня, как вещь отдавали толпе французов? Я ведь… может и любила пана, а он… Я могу, знаю, как обихаживать раненных, я не буду обузой.
— И как тогда с казаками? — усмехнулся я.
— Кто главный? — решительно спросила она.
— Вон… — указал я на корнета, который уже поглядывал в нашу сторону, но отчего-то не подходил.
— К нему пойду.
— Иди! — сказал я, напрочь давя ревность.
Катаржина побежала в деревню, я направился к раненным. Ими никто не занимался. Пусть ранения вроде бы как и легкие, но заражение может быть, да и как не оказать первую помощь?
Я сам занялся одной из телег, которая была рядом. Мне показалось, что тут можно чего взять. Можно, но насколько же это будет правильным? Серебро… серебряные ложки, монеты, какие-то незнакомые мне предметы. Золотая брошь.
Большевик внутри меня проснулся. Нужно же чем-то объяснить то, что я собирался забрать это себе? Кто мог бы есть с серебра? Тот, у кого точно застолье не ограничивается вареной крапивой и лебедой. Вот и все… Только придется же делиться. На себе все это добро награбленное не потянешь и не нужно. Не был я в прошлой жизни крысой, нечего и начинать в новой.
— Потапыч! — позвал я крестного. — На общество.
— Вот же, леший, на общество… А иначе-то как? — бурчал скоро Потапыч, сгребая и вновь опуская серебро в сундук.
А я было подумал, что опять начнется, как с ранеными… Похоронили их в итоге, на опушке, с риском быть замеченными местными, у той усадьбы, и похоронили. Я занимался подготовкой операции, не участвовал в обряде. Слава Богу, что сейчас нам уже некого хоронить, нет потерь.
— У вас офицер… душечка, — сказала Аглая, подойдя ко мне уже скоро. — Позволил мне…
— Ты крепостная? — серьезно спросил я.
— Вольную дал, гад… продал французам с вольной, — сказала она.
— Пусть так, — я вновь боролся с желанием взять эту раздражительницу и уволочь в лес, чтобы… — Помогать будешь мне с ранеными.
Удивительно, но она не боялась крови, даже более того, имела понимание, как наложить повязку. Учил ее барин на славу. Даже не представляю, как при иных обстоятельствах девка была бы столь умна и даже с навыками лекаря. Пригодится нам. Вот только надену на нее мужской мундир, да спрячет свои черные волосы, меньше у солдат и казаков мужское нутро заявлять о себе будет. Да и у меня, чего уж…
Обработав раны, когда наш авангард отправился по дороге вперед — пока туда и нужно было — а тройка казаков ускакала на разведку, я еще раз подошел к корнету. Ну поедом меня грызло то, что мы оставляем безнаказанным барина этих мест.
— А разве не надобно наказать предателя? Того, кто очернил имя государя нашего, императора Александра Павловича? — возмущался я, чувствуя, как кровь приливает к лицу.
Юношеский жар праведного гнева жёг нутро, не позволяя мыслить рассудительно. Мой голос, едва не сорвавшийся на крик, дрожал от негодования. Долг, присяга — эти слова звенели в голове, отгоняя всякую мысль о субординации.
Может, нужно было бы быть немного поскромнее, понимать, что здесь и сейчас сословность представляет собой важнейшее явление, и что дисциплина в армии ещё усложнена именно этим. Что не моё это дело… но совесть кричала:
— Но как же, ваше благородие, оставлять предателя на свободе и не попинать ему? Он же смеётся над нами! Над присягой!
Корнет насмотрел на меня жёстко, его взгляд, казалось, сверлил насквозь, явно ожидая, пока я закончу и выскажусь до конца, чтобы скорее не ответить на мои вопросы, а определить тяжесть моей вины. В его глазах читалась усталость бывалого офицера, что повидал не одно такое «праведное» рвение.
— Я не позволяю ни тебе, ни кому иному возвращаться в поместье и что-либо требовать с того помещика, — голос его был ровен, но он посматривал на девицу, что стояла в стороне и явно же, курва, специально крутилась на виду. — Когда прибудем в расположение Второй армии, я всё распишу, как было, и пусть кто и должен этим заниматься, тот и займётся. Это вопрос не твоего, Платон, усердия, а законного порядка.
— Как будет угодно, ваше благородие, — сказал я.
Ну хотя бы так, сообщить «куда следует». Немного от сердца отлегло.
— Иди, переоблачайся! — корнет махнул своей рукой.
Он уже был в мундире французского офицера, который на нем ну никак не сидел, висел скорее.
— Да что ж такое-то? — когда я подошёл, шут и балагур Ванька скорчился в три погибели, оттягивая и оттягивая ткань на самом что ни на есть интимном месте.
Его лицо было багровым от натуги и смущения. Французские мундиры, что мы надели, были на наши русские плечи действительно узковатыми, скроенными под более изящных, на наш взгляд, французов. К этому нужно было привыкнуть, наверное, как привыкают к новому седлу или непривычно крепкой водке. Вон наши пехотинцы ведь в подобных ходят, чуть ли не пришитых к телу, да и у егерей крой штанов был чуть свободнее, но всё равно не чета нашим, удалым, шароварам.
— Не такое большое у тебя там хозяйство, чтобы столько неудобства было, — пошутил Потапыч, не без ехидцы, наблюдая за мучениями Ваньки.
— А енто у него на девку, что оставили при отряде, — еще один подшутил.
— Да не… на кобылу командира…
И яростный взрыв смеха, подхваченный всеми, кто был рядом, а потом ещё и пехотинцами, которые стояли чуть поодаль, прокатился по утренней степи. Затем эта зараза, словно чума, перекинулась ещё и на казаков, которые должны были идти в арьергарде, и те, до которых донёсся звонкий хохот, тоже залились басистым ржанием. Смех — лучшая разрядка, особенно когда вокруг витает привкус пороха и близкой беды.
А я подошёл к коню, который, как мне показалось, был несколько озадачен таким человеческим ржанием, столь отличающимся от его собственного, куда более благородного, хотя и громкого. Его крупные, умные глаза смотрели на меня с лёгким недоумением.
— А ты, брат хвостатый, и не завидуй, что ржёшь тише, чем эти черти, — сказал я, поглаживая животное по гриве. Шерсть под ладонью была тёплой и шелковистой, а запах конского пота и кожи успокаивал.
В прошлой жизни любил лошадей, их мощь и грацию. А ещё любил хорошие автомобили, страсть была у меня к ним, к блеску хрома и рёву моторов. Судя по всему, в этой жизни придётся всю эту страсть к железным и живым коням выплёскивать только живым, тем, что дышат и фыркают, а не тем, что пожирают галлоны бензина.
А ещё я в прошлой жизни любил красивых женщин… Взгляд невольно от коня ушёл чуть в сторону, к молодой кобыле… э… девице, что паслась… э… прогуливалась невдалеке, покачивая гривой… пряча свои локоны в головной французский убор. Звонкий смех товарищей, что не утихал, вдруг приобрёл новые, чуть фривольные обертоны в моей голове.
— Давай, братушки, будет веселью, корнет наш сказал выдвигаться по готовности! — отсмеявшись, сказал Потапыч, вытирая нахлынувшие слёзы кулаком.
Я тоже с тоской посмотрел на ту телегу, четвёртую в нашей колонне, где под грудой всяких корзин со съестным была спрятана форма егерей. Своя, родная, привычная. Пришлось снова немного поправить французские панталоны, которые жалобно скрипели швами. Они сидели, словно чужой панцирь, сковывая движения и внутренне раздражая.
Да, мы были обряжены, наш авангард, во французские мундиры. Идея эта витала в воздухе, озвучил её наш командир. Хитрость, позволяющая подойти к неприятелю на расстояние выстрела, прежде чем он сообразит, кто перед ним. Но во мне клокотала злость.
Зло я всё-таки на него. Есть непреложное правило, что за своей спиной нельзя оставлять никого, кто мог бы предать или донести. А французского офицера мы хоть и раздели до исподнего, да и спутницу его, молодую крестьянку, что шла с ним, оставили привязанными у дороги.
Корнет посчитал, что это достаточно, что дикие звери или проходящие мародёры довершат начатое. Был, конечно, шанс, что врага звери сожрут, или он умрёт от холода. Мы тогда ушли уже на приличное расстояние. Но не настолько далеко от небольшой деревушки, и по-любому там найдутся неспокойные крестьяне, которые захотят хоть чем-нибудь поживиться, что, по их мнению, обязательно должно было остаться после боя, пройтись по следам, может чего обронили.
Ведь на самом деле для наших крестьян важна даже любая железяка. Это не сейчас металлолом собирают, тут железо всё ещё под ногами не валяется. И если они найдут живого офицера, пусть и связанного… Он мог донести, указать на наш отряд. И тогда нас ждали бы не лавры победителей, а петля или штыки французской пехоты. И вся наша хитрость с переодеванием пошла бы прахом. Корнет, видно, слишком полагался на удачу, но я знал: война не терпит полумер.
— Печалишься отчего? — спросил Потапыч, настроение которого было не чета моему, веселое.
— Офицер тот… Неправильно оставлять…
— Верно, — шепнул мне седовласый фельдфебель. — Я ему жилу на ноге подрезал. Не выживет, не беспокойся. И корнету не говори. Нечего ему…
Вот что я за человек? Настрой тут же стал куда как положительным, даже улыбка посетила мое лицо. Радуюсь смерти… врага, и это можно.
— О, какая! — тем временем балагурил Ванька, очень весело и даже похоже, пародируя походку кобылы, на которой ехал казак Авсей.
Опять смех. Мы так себя демаскируем сильно. Но в подобном есть какое-то… свое, братское, объединяющее.
Всех коров мы отдали местному парнишке, чтобы он погнал их обратно в деревню. Скорее сделали это не из-за того, чтобы проявить гуманность, хотя я рассчитывал, что всё-таки и это имело место быть, а потому что коровы до крайности замедляли ход. Они мычали, разбредались, требовали внимания, и каждый лишний шаг с ними был на вес золота.
А так, благодаря тому, что у нас ещё были кони, да этим… мы имели возможность запрягать в телеги сразу хоть и по три коня. У конных же было по два заводных. Значит, животные будут меньше уставать, и мы можем сделать хоть даже и двойные переходы. А где меньше остановок, там и быстрее идём. Это была очевидная истина, которую в прежней жизни я бы назвал «оптимизацией логистики».
Двадцать вёрст, целый день пути почти что мы не видели никого. Ни души, ни пылинки на дороге, кроме той, что поднимали наши собственные кони. Местные боялись выходить на тракт, французы… Не знаю, думали, что они несколько сменили направление и вышли на Минский тракт, в сторону Полоцка.
Уже даже начинали расслабляться, а потом заметили, что вдали пыль стоит столбом, словно гигантский невидимый зверь прошествовал по тракту.
— Стоим! — раздался приказ по всей нашей колонне, резкий, как выстрел, мгновенно сбивающий всю расслабленность.
— Нужно вперёд пропустить. Там, наверное, не меньше полка впереди идёт. А потом свернём на другую дорогу, местную. А то стоим прямо на Бобруйском тракте, — пояснял Потапыч, не мне конкретно, но его слова разносились достаточно громко, чтобы я их услышал.
— И сворачивать в лес пора. Удача и так была благосклонная, — сказал я.
Эти места казались мне незнакомыми, хотя я и помнил карту, которую держал в руках в иной жизни. У корнета были карты, но такие: что с ними, что без них… Я примерно понимал, где мы идём, и что где-то здесь должна в будущем проложена Минская Олимпийская дорога. Но вокруг был непролазный лес, густой и тёмный, полный неведомых троп и опасностей. Если идти, то нужно через деревни пробираться, а это лишние риски.
Скоро мы пошли, причем практически след в след тому полку оккупантов. Подошли примерно на две версты к месту, где они стали на отдых.
Но меня услышали… Мы свернули на лесную дорогу, узкую и едва заметную, что пряталась среди густых кустов и вековых деревьев. Лошади фыркали, пробираясь через заросли, а ветки хлестали по лицам, оставляя мелкие царапины.
Я шел конно, непривычно, скоро стало побаливать седло… Нет, не то, на котором я сидел, а которым восседал. Но терпеть можно было. Так, неудобно, не более.
А сколько ещё идти? На машине, думаю, хватило бы и трёх часов, чтобы добраться до нужного места. Багратион должен быть где-то в районе Лепеля, выходить в сторону Бобруйска. А в этом времени, в этом проклятом восемьсот двенадцатом году, даже не пять дней до туда колдыбать, чтобы не пару недель.
На четвертый день погода стала меняться. Под тяжелым, низким небом, что обещало дождь, наш небольшой отряд пробирался по раскисшей дороге. Грязь чавкала под копытами лошадей, липла к полам мундиров, забивалась в складки сапог.
Каждый переход вытягивал последние соки, но отступать было нельзя — война не терпит задержек. Будем медлить, то в Тарутино только и застанем русскую армию, уже когда Москва будет сожжена.
Я держался часто рядом с корнетом, не навязчиво… Но мы иногда переговаривались, он спрашивал, а я отвечал. Постепенно, но за неимением собеседников, как мне казалось, мы становились… Нет, не друзьями, потому как сословность никуда не делать и часто было так:
— Платон, знай место свое, унтер.
И я отступал на время. А ведь до этого считай, что час почти на равных общались, обсуждали, вспоминали бои, даже немного и Аглаю пропесочили. Но не проходит и получаса…
— Платон, а давай я тебя научу словам из французского…
Скука, она, как и голод — не тетка. Придется довольствоваться размоченным сухарем, ну или с младшим унтер-офицером общаться, который — это я — хоть как-то грамотный. Конечно же, я немного притворялся, не демонстрировал того, что все слова, что «учил», уже давно знал.
Тут же и Аглая была, ставшая что-то вроде бы личной служанкой офицера. И нет… Она, используя свои женские чары, так и не позволила корнету, который явно плыл в ее присутствии, сделать то, что с ней сотворить хотели все в отряде. Девчонка молодец оказалась. Умело лавировала, повода не давала. Но офицера держала в тонусе.
Я почти уверен, что ему такое общение на пользу пойдет. Не так теряться рядом с дамами своего света будет. Ведь Аглая с ним нередко даже на французском разговаривала. Как, впрочем, и со мной. Держусь, не поддаюсь… кремень.
Был один вопрос, который заботил Ваньку-егеря, весельчака, а еще и того, кто задает вопросы, что иные постесняются.
— А нужды где она справляет? — спрашивал он очень часто, может на день раз пять.
— Подглядеть, стервец, желаешь? — это уже часто так отвечал Потапыч.
Другой бы покраснел, а Ванька только повторял вопрос.
— Так в панталоны и справляет. Пробовал? — подначивал молодого бойца старый фельдфебель.
— Он-то? — Усач отозвался. — Да только в панталоны и справляется. Боле, чем от старого коня немытого смердит.
И неизменно тихий лес отзывался эхом на громкий смех. И даже корнет смеялся, хотя сперва делал вид, что такие вот «грязные», «мужицкие» шутки не слышит.
И Аглая и Ефим, нашли свое место в отряде. Неизвестно, что с ними будет, когда мы дойдем, но пока у нас была дружеская атмосфера, в которую постепенно, но все же вовлекались и казаки.
Ефим же нередко подсказывал, куда и как идти, словно чувствуя лес. Она нередко занималась кашеварством. Готовила неплохо. А еще…
— Аглая, пройдись рядом с теми тремя, чуть идут уже, — говорил я, указывая на бойцов, которые чуть ноги перебирали, замедляя общий темп.
И она шла… Только задом, пусть и не отчетливо выделяющимся в мешковатой одежде, вильнет… И вот эти трое уже идут на обгон других бойцов отряда. И откуда только силы берутся.
День… еще один… Я уже смирился с тем, что мы идем в лесу, что волки нередко воют, но не нападают: и костров больше разводим, и караульную службу блюдем, как бы в присутствии Аглаи не звучало это слово. Дубрава… березняк… озерцо, но нет времени на помывку, да и пиявок столько…
Ванька, не стесняясь, а может и специально решил «блеснуть» голыми телесами перед Аглаей зашел в одно из таких озер…
Обссыкали весельчака всем отрядом.
Нет, не унижали, а чтобы снять с него те чуть ли не сотню пиявок, что налепились на «чистюлю». От мочи они чуть отслаиваются и можно уже бескровно оторвать.
— Ваше благородие, — произнес я на очередной день, придерживая польскую конфедератку, в ней был, а она не хотела быть на мне, то и дело съезжала на уши. — Уже вот-вот Бобруйск. Может нужно подумать, как написать рапорт? Не написать его, нет чернил и бумаги. Но что говорить.
— Предлагай, — резко посерьёзнев, махнул правой рукой он.
Впервые ранее больной рукой машет. Да тут, если и заживает, то на людях, словно на собаках. Удивительно, что иммунитет очень достойный у «богатырей». И я выдал… свое видение… И настаивал, что нам важно сохранить мундиры поверженных, чтобы не выглядел доклад, словно бы бахвальство.
— Платон, тебе обязательно нужно рекомендоваться на офицера, — произнес он чуть тише, понизив голос так, что слышал только я, и его дыхание клубком пара запуталось в холодном воздухе. — Только тебе тет-а-тет говорю, даже с Потапычем чтобы этого не обсуждал. Но особо ты грамотный… и смелый. Не всякий унтер посмеет так разговаривать со своим командиром.
Я — не всякий. Я тут для чего-то. Осталось только понять, зачем и почему. Ну а пока ответов на эти вопросы нет… Буду воевать.
— Пошли, браты, в разведку. Посмотрим, что за полк немецкий рядом стоит, да как его обойти нам, — сказал я и повел свою тройку, вместе с Ефимом в ночь.

Друзья! Обращаемся к вам здесь. Поддержите нас лайками. Но не запросто так. Наберем тысячу — выложим главу бонусом. Приятного чтения.

Глава 10

Юго-Восточнее Минска, неподалеку от Бобруйска
10 июля 1812 года
За последние дни наших сплошных переходов — от рассвета до поздней ночи, по разбитым дорогам и сквозь туманные чащи, — я не могу сказать, что мы с корнетом сдружились в обычном понимании.
Но между нами, несомненно, установилась некая, странная связь. Молодой человек, выросший, похоже, в тени более значимых особ, привык оставаться ведомым, хоть и имел зачатки лидерских качеств и острый ум, что пробивался сквозь налет неопытности. Он был как хорошее, но невыдержанное вино, которому ещё предстояло набрать крепости. Возможно, интуитивно ощущая, что я не совсем тот юный унтер, каким кажусь, он начал тянуться ко мне, как к некоему негласному ориентиру.
Ко мне, но и к Потапычу. С дедом понятно. Но я… Хотя о чем это? Вон, в гражданскую войну за советскую власть полками и даже дивизиями командовали юнцы. И ничего, выиграли же большевики, значит слушали недорослей, которые скорее были старше не по годам, а по разумению своему, многим другим фору дали бы.
Мы остановились у раскидистого дуба, чьи большие листья дрожали на ветру, а под деревом было все изрыто. Кабаны жёлуди искали, а может и трюфели. Никогда не любил эти грибы, так что аппетиту не прибавилось. Впрочем, этого добра, почти что голода, и без того хватало. Хотели есть, но даже больше отдохнуть.
И я вот так лег бы, и как герой нетленки Льва Толстого Андрей Болконский, наслождался бы небом, пусть — и слава Богу — не Аустерлица; листьями дуба. Так нет же, вызвал меня к себе корнет. И я догадывался, зачем. И не сказать, что был в восторге от догадок.
Лошади устало фыркали. Корнет, сняв кивер и почесав затылок, тяжело вздохнул.
— Платон, ты понимаешь, что гусарский полк на этом направлении был только один? Это мой гусарский полк, Ахтырский. Значит, там может быть тот офицер, с которым я преломлял хлеб… И он… я знаю его, я должен его спасти с плена.
«Преломлял хлеб, а еще и звенел бокалом вина, а потом и водкой, что ж скрывать», — добавил я про себя, вспоминая не один офицерский вечер, которые видел в прошлой жизни, читал о них, времен войны 1812 года. Его слова, хоть и наивные, отдавали искренней, неподдельной привязанностью к боевому товарищу, что была так характерна для русского офицерства.
Ночная разведка прошла неплохо. Мы поняли, и кто рядом с нами расположился, и что этот полк сильно оттянулся на запад от остальных сил вторжения наполеоновской «армии народов». Пруссаки. И конечно же я рассказал про то, что мы видели пленных. Я описал одного из них, гусара, тоже ахтырца, как и наш корнет.
На свою голову сделал это… Он уцепился в меня словно клещ и не отстает.
— Ваше благородие, — некоторое время подумав, начал говорить я, глядя ему прямо в глаза. Ветер трепал светлые волосы корнета, а он и не обращал внимания, раньше бы головной убор бы надел, волосы — фетиш офицера, всегда причесаны должны быть. — Признаюсь честно, если бы не это ваше человеческое, правильное по-христиански обращение ко мне, когда вы не гнушались ни словом добрым, ни куском хлеба поделиться, то я бы долго задумывался, стоит ли его исполнять…
Глаза корнета сузились, а на лице промелькнуло недовольство. Он явно не ожидал такой откровенности от младшего унтера.
— Подчинение, младший унтер-офицер! Ты забыл об этом? — его голос стал резче, но в нём всё ещё не было той откровенной надменности, что свойственна иным молодым дворянам.
— Ни в коем разе, Ваше благородие, — поспешно, но с достоинством ответил я. — Но ведь можно пойти на выручку вашего товарища и не выручить его, а только усугубить положение. А мы столько с вами прошли — и голод, и холод, и встречи с французскими фуражирами, когда каждый солдат был готов вцепиться в горло за последнюю крошку сухаря… уж простите, подчинение, конечно, есть. И даже скажу так: вы завоевали уважение среди солдат и даже казаков, что казалось и немыслимым с их-то свободолюбием!
Это было приятно слушать нашему командиру, и я посчитал, что словно тот Потапыч, сумел сыграть на нужных струнах души корнета, что он послушает меня. Но…
— Ты должен его привести мне… Прошу. И более не вынуждай ВОТ ТАК просить тебя.
Тут что-то очень важное и личное. И корнет, Карл Иероним Лерон, как звали офицера, не отступит. Тут или сильно поссориться и даже быть арестованным, или пойти и вызвали того ахтырца из плена. Ну или попытаться это сделать.
— Говорю с тобой, и словно бы не с солдатом, а с офицером… — Его взгляд устремился куда-то вдаль, туда, где, видимо, рисовал себе картины будущих подвигов и награждений. — Уверен, оценят наш подвиг и поставят меня как минимум командовать ротой, а то, может, и батальоном! А я найду с кем поговорить о том, чтобы тебя быстро приняли экзамен на офицерство…
И все же в нем было немало чего от мальчишки, мечтателя, что искренне верит в справедливость и немедленную награду за доблесть. Меня же жизнь, или, быть может, не только она, учила, что не стоит ждать благодарности даже за самые благие дела, особенно на войне. Ну, может, время сейчас такое, и я не совсем правильно рассуждаю, честное. А что насчёт офицерства…
Мои познания в армейских порядках и не только, были куда шире, чем того можно было ожидать от простого унтера. Я знал, что да, были исключения, когда недворяне становились офицерами, и любой офицерский чин сразу же давал личное дворянство. И для этого кое-что у меня есть. Кое-что, что могло бы открыть двери, закрытые для многих. Но точно не все, что нужно.
— Ваше благородие. Я сделаю это. И не потому, что вы обещали поспособствовать… Вы попросили… поэтому, — сказал я, прежде чем погрузиться в собственные размышления.
Он хотел, это было видно, обнять, но остановился, сделал вид, что что-то его увлекло, пошел «наводить порядок».
— Ты благородный человек, — сказала Аглая, почти неожиданно появляясь на месте, где только что был корнет.
Я заметил, что она рядом, подслушивала, прячась за сосной. Сосной… Это молодое тело влияет даже на то, что в присутствии девушки и название хвойного дерева наделяется пошлым значением.
Но я кремень… Вот только, может это и привлекает более всего девушку. Она со мной периодически кокетничает и сильно нервничает потом, что я не у нее ног.
— Подготовь мне, Аглаюшка, на пятерых на три дня сала, да сухарей, займись делом, — сказал я, почти что прогоняя девушку.
Рядом с ней не о сложной операции думать начинаю, а об сосне… и как к ней прижать могу. Может и сделаю это, но потом. Казаки точно ночью горло перережут, случить такое. Аглая уже в отряде живет по принципу: «И сам с ней не буду, и другим не позволю». Хотя вряд ли правило распространяется на корнета. Но он как будто и не понимает этого.
Что до Аглаи, то очень смешанные чувства. Ну не так смотрят на дам, чтобы с ними искренне желать заниматься грехопадением. Но… она красотка и словно бы, да простят меня все дамы, да и сам чтобы себя простил, как «на мясо» смотрю. Нельзя так.
Давить эти млятские гормоны нужно внутри себя. Я — взрослый человек и глупостями не занимаюсь. Я не продаюсь похоти, а умом и рассудком выбираю. С кем и как. И не с Аглаей! Точка!
Эка я грозный и принципиальный в своих мыслях. Ну-ну… посмотрим.
И чтобы выветрить из головы Аглаю, я подумал об офицерстве.
Первое, о чем могли споткнуться любые солдаты, мечтающие об офицерстве, — это грамотность. Как я понимаю, она должна быть не просто на том уровне, чтобы уметь написать свою фамилию и имя. Офицер должен был читать рапорты, писать донесения, разбираться в картах, понимать военные уставы и, возможно, даже бегло читать на французском, чтобы хоть как-то ориентироваться в захваченных документах или допросах.
С этим, как я думаю, у меня было все в порядке. А чего не доставало, то уверен, что смогу быстро подучить, ведь мозги мне достались неплохие. Осознание, которое в них вселилось, уже имело за плечами такой багаж знаний, который, если я правильно только поведу себя, вполне мог удивить и даже отучившихся в высших учебных заведениях дворян. Я чувствовал себя энциклопедией на двух ногах, готовой раскрыться в нужный момент.
Ещё что должно быть обязательно — это личная воинская доблесть. В этом уже можно было споткнуться. Пусть корнет летает в облаках и думает о том, что наши подвиги будут обязательно учтены. Я бы не был в этом категорически уверенным. Война — это не театральная сцена, где каждый герой получает свою аплодисменты. Чаще всего доблесть растворялась в хаосе боя, или её приписывали тому, кто оказался ближе к начальству, или тому, у кого был более громкий голос, чтобы заявить о себе. Я знал, что храбрость, как и справедливость, часто слепа, и только по счастливой случайности или покровительству сильных мира сего она получает своё должное.
А вот еще один фактор — выслуга лет — и вовсе тормозил мое вероятное офицерство. Для того чтобы считаться старослужащим, мне было очень далеко — это лет пятнадцать, если не двадцать службы. В регулярной армии для простолюдина это был путь в ад, медленный, мучительный подъем по лестнице чинов, где каждый шаг давался кровью и потом, и редкие счастливчики доживали до офицерского чина, если вообще доживали. Такова была суровая реальность 1812 года.
— Я сделаю всё, что от меня зависит, — сказал я, до того ещё раз подумав.
Не кому-то, себе. Мой голос звучал твёрдо, без тени сомнения, хоть внутри и кипела борьба между прагматизмом и неожиданно проснувшимся чувством долга.
Я вернулся к костру. Сумерки сгущались, воздух становился колючим, и аромат дыма смешивался с запахом сырой земли и хвои. Вокруг одного из двух костров сидели наши егеря, их голоса, хриплые и усталые, тянули что-то заунывное, старинное, о горькой доле солдатской.
Им подпевали пехотинцы, низкие голоса которых придавали песне еще больше тоски. Казаки, как всегда, держались несколько поодаль, вокруг своего собственного костра, и оттуда то и дело ветерок приносил нам дразнящий запах жареного сала, шипящего на углях.
Куркули. Так назвала бы таких людей моя бабка — те, что умеют припрятать ресурсы только лишь для себя. Хотя и у нас было что припрятать. Часть того обоза, который мы все же по большей части отправили обратно в поместье, была нами, как я считаю, по справедливости взята себе.
Ну и собственно, некоторые съестные запасы, которые нас выручали и будут выручать на протяжении всего нашего продвижения к Второй русской армии. Пара мешков сухарей, несколько окороков, да фляга доброго спирта, что согреет в студеные ночи.
Корнет, подойдя к нашему костру, бросил на тлеющие угли несколько сухих веток. Искры взвились вверх, ненадолго осветив его юное, но теперь уже серьёзное лицо. Он посмотрел на всех, собирая взгляды, а затем произнёс:
— Братишки, нам нужно выручить из плена… из того военного лагеря, который находится в шести верстах… одного человека. Офицера.
Потапыч с удивлением довернулся в мою сторону, чуть было не соскользнув с поваленного дерева, на котором сидел. В его глазах читалась смесь недоверия и некоторого раздражения.
— Плут наш корнет… — пробасил он, почесав заросший подбородок. — Сперва ко мне обратился. Я отказался. Нашел иного, кто не откажет…
Тут же все взгляды, до этого прикованные к корнету, или в поиске, куда же это запропастилась Аглая, обратились в сторону старого служаки. Тишина наступила мгновенно, только треск костра нарушал её. Солдаты, что только что пели, замерли с полуоткрытыми ртами.
— А что, глазенки выпучили? — Потапыч обвел их взглядом, полным превосходства и усталой мудрости. — Коли приказ поступил бы, я б и в такие дни отказывался. А меня попросили, спросили. А я и сказал, что нет… Куда ж мы полезем, в самое логово змеиное? Да еще ночью. Французские, ну пусть прусские, лагеря не шутка, там стража, дозоры, каждый куст шепчет о смерти.
— А я полезу, — решительно сказал я, вскочив на ноги. В груди что-то сжалось, адреналин уже разливался по венам. — И не будет там кустов смертельных. Они тут, на наших землях, чувствуют себя в безопасности.
Тут же егеря и пехотинцы заёрзали, а их зеньки, до этого удивленно уставившиеся на Потапыча, теперь выпучились в мою сторону. Их взгляды метались между мной и Потапычем, между безрассудной отвагой и горьким опытом.
— Кто со мной, братья? — Голос мой окреп, я чувствовал, как слова обретают вес. — Или потом скажут, что мы смотрели, как в плену мучаются православные, а для этого ничего и не сделали? Со славой хотим прийти к генералу Багратиону, кабы и рублём нас наградили, или приползти, как те побитые собаки, что хвосты поджали? Мы же не за тем прошли столько дорог, чтобы в итоге сдаться перед страхом!
— А ты словами-то не кружи, Платон, — впервые так строго и решительно сказал Потапыч в мою сторону, его голос был низким, не по нраву мои слова. Он медленно встал. — Ещё неведомо, за что по голове погладит, а за что по спине шпицрутеном согреют. Не всякая доблесть одинаково ценится, а смерть впустую — глупость, а не подвиг. Помни об этом, юнец.
— Дядька, ты не перечь мне, — ответил я, не уступая ни на йоту. — Никто не пойдёт — так я один схожу, ибо слово я уже своё дал. И перед господином корнетом, и, что важнее, перед собой.
Молчание повисло в воздухе, напряженное и звенящее. Один из пехотинцев, усач с повязкой на голове, который всегда молчал и слушал, подал голос, его вопрос прозвучал словно выстрел в тишине.
— Ты что, в офицеры метишь, Платон?
— В честные русские войны мечу, — ответил я ему, глядя прямо в глаза, без тени колебания. — Да бить супостата, где увижу, если только не глупость это. А там русские люди! Их можно спасти!
Установилась пауза. Вновь все глаза и взоры были обращены в сторону Потапыча. Он медленно обвел взглядом всех, кто собрался у костра, словно оценивая каждый вопрос, который мог прозвучать.
— Глазёнки свои поломаете, — через некоторое время сказал он, его голос был глухим, но не лишённым какой-то усталой заботы. — Сам я, думаете, в том перечислении не буду? Буду. Но не пойду. Вот это вот ползать, как ты, Платон, в той усадьбе, — это не по мне… Срака старая, подниму, так и не отпущу. Буду ползать только седалищем кверху.
Все дружно заржали, как те кони, — громкий, искренний смех, разрядивший напряжение. Даже казаки, до этого державшиеся в стороне, как-то завистливо посмотрели в нашу сторону, словно желая присоединиться к общему веселью.
— Ну, тогда я пойду с тобой, — неожиданно, от кого и не думал такое услышать, сказал Усач.
Тот самый, что недавно задал вопрос об офицерстве, теперь смотрел на меня с новой решимостью.
— Ну, таким мы уже ползать привычные, — подхватили остальные бойцы, те самые, которые некогда со мной ходили на разведку в усадьбу. Их голоса звучали бодро, в них чувствовалась готовность к приключениям.
— Добро. В сторонку отойдём, — сказал я и тут же встал, показывая направление, где эта самая сторонка находится — за небольшим скоплением кустов, подальше от глаз любопытных.
Зайдя за кусты так, чтобы поменьше любопытствующих глаз нас смущали, я начал небольшое представление. Это была не просто тренировка, а некий ритуал, который должен был сплотить нас и показать, что я не просто зову их за собой, а знаю, как действовать.
— Вот у костра сидит враг… И не думает, что на него нападают. Как его изничтожить? — менторским голосом, словно бы принимая экзамены у студентов, говорил я.
Молчание мне было ответом. Мои бойцы смотрели на меня, ожидая продолжения. Они ждали не просто слов, а демонстрации.
— Ты, Платон, не к тому обратился, — сперва услышал я голос, а потом словно бы медведь, пробирающийся сквозь чащу, послышался треск и шелест кустов. Из темноты вышел один из казаков. — Такая подлая служба — это наша казачья.
— Да, Платон, лучше казаков со спины никто не нападёт, — зло пошутил усач, но тут же изменился в лице, когда казак схватился за саблю, обнажая её на несколько дюймов.
— Давайте шутки шутить будете тогда, когда мы дело сделаем, — сказал я, становясь между ними, мой голос был твёрд. Затем я обратился к казаку: — Ну, покажи, на что ты способен. А ты, — я указал на Усача, — садись спиной к нам.
Подопытный нехотя, но он это сделал, усевшись на землю спиной к казаку. Казак усмехнулся, его глаза горели азартом. А потом отошёл в сторонку и вполне лихо подполз, так что, может быть, и я лучше бы не сделал. Двигался он бесшумно, как тень, словно сливаясь с землёй. Резко, чуть приподнявшись, он не ножом, а взяв небольшую палочку, одной рукой закрыл рот усачу, а другой стал бить ему этой палочкой в печень. Раз… два… пять раз…
— Бам! — жёстко с кулака прилетело казаку. Тот откатился на метр, я тут же стал между ними, преграждая путь.
— Тебе, — жёстко сказал я казаку, который уже поднимался и смотрел так, словно бы видел перед собой француза, который только что лично спалил целую казачью станицу. — Хватило бы и того, чтобы ты показал, а не лупил палкой. Не нужно показывать зверства, достаточно продемонстрировать умение. А тебе, — я повернулся к Усачу, — я же сказал «спиной к нам». Нечего было выкручиваться. Откуда такая реакция? Учись сдерживаться.
Оба горячих парня, поворчав, пожали друг другу руки и даже обнялись. Прямо по-мужски получилось. Считай, что подрались, а потом после драки остались друзьями. В их глазах заиграло уважение, словно мой удар, хоть и был неожиданным, показал им, что я не просто говорю, а могу и показать, и остановить.
— Готовьтесь к вылазке! Вот там, ночью и покажете, какие вы воины, — сказал я.
Да… и мне нужно будет показать, какой я… Волнительно, если уж быть откровенным. Идем словно палкой ворошить осиное гнездо. Крепко думать нужно, как от этих ос потом сбежать.

Глава 11

Юго-Восточнее Минска, неподалеку от Бобруйска
10 июля 1812 года
Разведка, которая была проведена ранее нашими егерями и казачьими дозорами, указывала на то, что особого контроля за пленными оккупанты, а это были явно прусаки, не осуществляли. Их лагерь, по всей видимости, был временным, разбитым наскоро, и они не ожидали нападения или попыток побега. Прусские солдаты были известны своей педантичностью, но сейчас, в глубоком тылу, они, видимо, расслабились.
А может потому еще пресловутой дисциплины не было, что пруссаки тут вынуждено. Хотя это их и не на грамм не оправдывает. Но должны же они чувствовать укор чести, что русские проливали кровь за Пруссию, что они впервые не дали Наполеону победить с явным преимуществом при Прейсиш-Эйлау. А тут… пришли такие «легион СС». Вот как ни крути, но у меня постоянно всплывают ассоциации со Второй мировой войной.
Точно мы не знали, но догадывались, что непосредственно линия соприкосновения между французской и русской армией уходила далеко. Хотелось бы, чтобы не дальше, чем на тридцать вёрст, но это только лишь наши хотелки. На самом деле, ещё как бы не сто вёрст пилить до того места, где кипели настоящие бои и где можно было найти основные силы русских войск. Это означало, что мы были в глубоком тылу противника, что делало нашу задачу еще более рискованной, но и давало некоторый шанс на успех, если действовать быстро и бесшумно.
Партизан не наблюдалось. Такого массового явления, как окружённые русские военные части, пробиравшиеся к своим, тут тоже не было. Не сорок первый год. Так чего же опасаться каких-то нападений в тылу? Видимо, прусаки рассуждали именно так, и это играло нам на руку.
Нам с одной стороны повезло, с другой — это было ещё своеобразное испытание, когда ветер дул в нашу сторону. Нас не должны были почуять кони, которые под усыпным контролем… Именно что усыпным, ибо трое прусаков сидели на пучках вырванной травы и спали. Картина была поразительной: молодые парни, почти дети, мирно сопят, забыв о дозоре.
Или разговор, что во все времена в немецкой армии был главенствующим правилом порядок, не совсем точная информация, либо это не совсем те немцы, а настоящую прусскую армию ранее разгромили французы. Спящие парни были молодыми, по мне так и вовсе детьми.
Где-то весело шумели немецкие унтер-офицеры, жаря на железных прутьях умопомрачительно пахнущее мясо. Запах был настолько аппетитным, что даже сквозь всю опасность, что-то внутри меня ёкнуло, напоминая о голоде.
Я указал рукой, что мы ползём дальше и не трогаем спящих. Они именно спали, а не дремали, поэтому спокойно мы смогли проползти мимо в полевой лагерь прусаков, не привлекая внимания.
Русских пленных держали в загоне, как скот. Хотя какие-то то ли одеяла, то ли разрезанные шерстяные ткани им дали, и опять же — все спали. Особенно если целый день на воздухе и утомиться физическим трудом, да ещё и явно же недоедать, конечно, спать хочется. Их сон был глубоким, тяжёлым, сродни забытью.
Тут же, рядом с загоном, располагались две палатки. Утренняя разведка помогла нам понять, что в одной палатке сидят те, кто должен смотреть за пленными, а в другой — три офицера, уже русских. Вот к ним относились совершенно иначе. По крайней мере, я видел, как прусские солдаты прямо на подносах несли еду для русских офицеров. Сословность во всей своей красе проявлялась даже в условиях плена.
Не скажу, что мы передвигались тихо, но явно не громче смеха и разговоров метров в пятидесяти от нас, возле того места, где начинались тремя рядами палатки оккупантов. Общая беспечность врага была нашей лучшей маскировкой.
— Наша цель только офицеры… — сказал я шёпотом, убеждаясь, что каждый из моих людей услышал и понял.
Удивительно, как просто у нас получилось подойти к тем палаткам, что расположились прямо возле загона для людей. Весь лагерь казался погружённым в сонное оцепенение, нарушаемое лишь редкими смешками и треском костров.
Казалось, что дело уже практически сделано, оставалось только разбудить русских офицеров и увлечь их за собой. Но тут…
Неожиданно полог одной из палаток распахнулся, и на прохладный ночной воздух вышли два прусских унтер-офицера. Они, видимо, направлялись к месту, где жарили мясо, или просто вышли по нужде. Замерли, осматриваясь, и в их движениях уже читалась некая настороженность.
Я поднял руку, указывая на них. Два казака из тех, что пошли с нами на это дело, тенями мелькнули к врагу. Все успели что-то почувствовать, начали разворачиваться, но тут же получили синхронно, будто бы и не людей резали, удары в шею. Два удара, а потом ещё и под рёбра — для верности. Казаки подхватили падающие тела и аккуратно, словно любимую женщину, опустили на пожухлую траву. Ни звука, ни стона.
Усач с тремя егерями ворвался в палатку, и оттуда послышалось недоумение на немецком языке: «Wer seid ihr? Was macht ihr hier?» — кто мы и что мы тут делаем. Вот если бы он закричал сразу, оценив обстановку, дело было бы иначе. Его растерянность дала нам драгоценные секунды.
Я уже заходил в палатку с русскими офицерами. Внутри было темно, только тусклый свет проникал через щели в полотне.
— Ваше благородие, господа офицеры, просыпайтесь! — тормошил я каждого из трёх, стараясь говорить достаточно громко, чтобы они услышали, но не слишком, чтобы не поднять шум.
— Вы кто такие? — быстрее всех сообразил и подобрался Капитан, его глаза уже осматривали меня, пытаясь понять происходящее. В его голосе была смесь настороженности и надежды.
У них даже знаки отличия не были сорваны. Это говорило о том, что прусаки, хоть и держали их в плену, всё же соблюдали некие правила ведения войны в отношении офицеров.
— Пришли вызволить вас, — сказал я, стараясь придать своему голосу как можно больше уверенности.
Все трое уже сидели и смотрели на меня сонными глазами, а один — такими испуганными. Тот самый гусар, который был сослуживцем нашего корнета. Я считал, что только за ним мы и пришли.
— Вы что, кого-то убили? — спросил капитан, его голос звучал резко.
— Да, ваших надзирателей, — сказал я, и этот разговор мне уже не нравился. Слишком много вопросов, слишком мало дела.
— Уходите немедленно, — сказал поручик после того, как он переглянулся с капитаном. — Мы слово чести дали, что не уйдём.
Египетская сила! Да что ж за хрень такая?
— Вы ещё присягу давали русскому государю! — не выдержал я и зло вымолвил.
— А ну, солдат, развернулся и пошёл! — прошипел капитан, его тон не допускал возражений.
— Господин поручик, меня послал к вам господин… Что мне ему ответить, что вы остаётесь верны своему слову чести? — спросил я у третьего, того самого товарища нашего корнета. Это был последний шанс.
Он замялся, но потом твёрдо произнёс:
— Долг сильнее… Тем паче что я давал слово чести служить до смерти.
Два других офицера уставились на поручика как на ничтожество. Было видно, что тому неприятны такие взгляды, но он тут же встал и подошёл к выходу из палатки.
— Что встал, унтер? В моё распоряжение поступаешь, — жёстко и пренебрежительно фыркнул поручик, уже выходя из палатки.
— Так точно, Ваше благородие, — сказал я, хотя весьма хотелось дать хорошую оплеуху этому типчику. Признаться, и двум другим офицерам тоже хотелось дать, чтобы они немного пришли в себя. Что за нахрен «слово чести» не бежать из плена? А как же служба? И ведь видно, что они не трусы какие, чтобы жить в тёплой палатке с обильным питанием и благодарить бога, что не приходится кровь проливать.
— Что ж, уходите. Бог вам судья, что вы нарушаете данное слово. Мы не будем поднимать крик, — сказал капитан, отворачиваясь.
Еще бы… Это уже было бы явным предательством.
— Впрочем, господа, да, вы правы, — сказал тот, о спасении которого просил наш корнет.
Стал и не пускает меня из палатки. Тут еще и вся обстановка… Спешить нужно. И то, что я не понимал, как можно оставаться в плену, даже если и слово дал, если твои товарищи прямо сейчас умирают на поле боя, если твое Отечество в опасности. Сидеть на заднице мирно? Мол, слово дал? Кому? Врагу, который свои слова не сдержал? Пусть Тильзитский мир между Россией и Францией и без того трещал по швам. Но факт — они нарушили его открыто, пришли завоевывать нас.
Я думал, мне придётся даже подтолкнуть поручика, чтобы он быстрее зашагал прочь. Он как будто бы и нарывался на это, остановился у выхода из палатки. Злость меня обуяла.
— Да как вы смеете! — громко, сильно громко сказал он.
Не так я толкнул его, как он возмутился и прямо выпал из палатки.
«Что за спектакль?» — подумал я, предполагая, что придется или силой тащить поручика, или оставлять.
— Не смейте меня бить! — громко сказал поручик.
А ведь я только чуть было не спотыкнулся об него. Хочет, чтобы показался чистеньким? Мол, что слово нарушает вынуждено, под напором дикого младшего унтер-офицера? Да плевать мне! Любой ценой нужно выполнить приказ и сохранить своих людей.
Так что я был готов еще и откровенного пинка под зад дать этому, с позволения сказать, офицеру, но тот… как дал старт, словно лось по кукурузе, побежал в сторону леса, не замечая никаких препятствий.
— Клоун! — вырвалось у меня.
Тут же всполошились все прусаки, которые только что веселились у костра. Крики, топот, звон оружия извлекаемого — лагерь оживал.
— Уходите! Уводите офицера! Я уйду с тройкой, как по второму плану. Готовьте прикрытие. Ефим со мной, — скомандовал я, не теряя ни секунды.
Ох, и несет меня нелегкая на приключения. Вот только в кино одно, а тут можно так «наприключаться», что и совсем-совсем мертвым стать. Но разве же это должно остановить меня?
Я посмотрел на то, в каких скотских условиях держат русских богатырей. Сердце защемило. Свои… а русские своих не бросают. Тем более, что сейчас я видел в этом смысл и для успеха всей операции.
— Уходите! — кричал я, нанося сильнейший удар по одному сонному пруссаку, который дремал у входа в «загон» с людьми. — Православные, бегите в лес и дальше прямо…
— Бах! — разрядил я один из своих пистолетов в бегущего пруссака.
Тут же, Ванька, бывший рядом со мной, лихо, с остервенением, стал ломать загон. И успешно. Не сразу, но к нему присоединились проснувшиеся трое русских воинов, оказавшихся в плену. Руки их были связаны, но они грудью, падая телом на доски и бревна, разрывали не самую прочную конструкцию.
Еще пруссак… Он был не один, двое его товарищей остановились и спрятались за грубо отёсанными досками загона, даря немного времени.
Я открыл «загон», я разрубил веревки, которыми были связаны люди. Все… дальше спасение пленных — дело самих племенных. Хотят ли они таковыми и оставаться, или долг свой перед Отечеством выполнить? Да и вообще… как скот содержатся.
— Бах-бах! — прозвучали два выстрела.
В это время мимо меня пробегали русские воины, желающие сбежать из плена. Один из них был сражен ружейной пулей пруссаков. Потом еще выстрелы, я видел, что трое русских воинов остались лежать между «загоном» и лесом.
— Уходите за овраг, к тем кустам, и быстро! — приказывал я своим бойцам и тем спасённым из плена русским воинам, которые уже добежали до опушки леса.
Каждый жест, каждое слово должны были нести уверенность, иначе этот хаос разорвал бы наш хрупкий план.
— А ты куда? Не нужен второй план, справимся и так. Уйдем! — Усач, крепкий солдат с бурыми усами, по-дружески толкнул меня плечом, и я едва удержался, чтобы не ответить ему такой же заботой.
В его вопросе сквозила искренняя тревога, что даже в этой суматохе тронуло меня. Они становятся для меня своими. Я, думаю, тоже для них свой.
Я посмотрел в сторону прусского лагеря. Они не бежали на нас, да и мало там было людей, которые готовы к бою. Да и выстрелы, которые прозвучали в сторону скапливающихся пруссаков поохладили их пыл. Ну и я не заметил в темноте, может и офицеров с ними не было, как и приказов. А вот тут прусская дисциплина была нам на руку. Пусть ждут приказов, а мы успеем убежать.
Сбивались в десятки, значит не отстанут все же… План Б, без других вариантов.
Заслон был готов. Там собрались егеря и примкнувшие ранее к нам пехотинцы, несколько казаков. У каждого по два и более штуцера или гладкоствольного ружья. Но стрелять они не могли. Прямо на них устремились бывшие пленные.
А вот пруссакам ничего не мешало стрелять по толпе. И они это начали делать. Пока не шибко организованно, не залпами, но уже по крикам и звукам падения было понятно, что до леса добегут не все русские воины.
Тяжело было осознавать это, тем более убегая впереди, словно бы прикрываясь живым щитом из пленных, которые бежали за моей спиной. Но не останавливаться же мне!
Зазвучали тревожные горны, застучали барабаны. Весь прусский лагерь должен был прямо сейчас превратиться в большой муравейник. Но я это не видел, догадывался.
— Вперед, братцы! Быстрее! — кричал и я, и другие бойцы моей группы.
Но люди бежали даже не пределе своих обычных возможностей. Адреналин и жажда жизни, увлекали их, заставляли не чувствовать боль, бежать быстрее, чем когда-либо. Казалось, что спасительный лес очень близко, но как же он оказался далеко, насколько же тягучим стало время.
— В рассыпную! Дайте место для выстрела! — кричал я.
Но куда там! Уже могли бы работать егеря, из нарезного оружия пуля летит далеко и относительно точно. Но как стрелять, когда толпа православных воинов бежит на тебя. Наверняка братушки мои сейчас всех святых поминают, чтобы только расступились пленные. Ну или маты в конструкции загибают.
Пруссаки не собирались отпускать добычу. Они уже были готовы преследовать. И да благословен будет тот, кто посчитал, что в этой ситуации нужно сперва построить линию, а уже потом качественно выбивать беглецов. Ну и тех, кто их освободил — нас.
Сзади, донеслись лающие команды. А потом сухой, слитный топот сотен сапог — враг пошел вслед за нами. Но мы, первые из нас, уже врывались в спасительную темень густого леса.
Едва мы вывалились на лесную опушку, воздух вокруг нас буквально запел от свинца. Пруссаки вышли на открытое пространство и открыли беглый огонь из своих ружей, пытаясь отрезать нам путь. Пули щелкали по стволам, сбивая кору и ветки, которые градом сыпались нам на головы.
Рядом глухо охнул кто-то из спасенных солдат, рухнув лицом в мох. Я почувствовал, что цепка, вырванная из дерева вражеской пулей, ударила мне в лоб. Покачнулся, но и на ногах устоял и разум не затуманился.
Но враги недооценили то, что ждало их в тени этого леса.
Едва мы нырнули за толстые стволы елей, как с опушки грянул ответный залп. Наш егерский заслон ждал.
Лес вмиг заволокло густым, едким сизым дымом. У каждого стрелка наготове лежало по два-три заранее заряженных штуцера, прислоненных к стволам деревьев или удерживаемых на ремнях.
Я упал на колено за широким кочковым бугром, лихорадочно вытирая пот со лба, и тут же схватил свой штуцер. В ушах звенело, сердце колотилось где-то в горле, но адреналин заглушал страх. Прусская пехота, пытаясь развернуться в линию для штурма леса, несла потери. Но было бы нас не десяток, а хотя бы сотня, тут бы и умылись бы немцы кровью, еще задолго, как это случится в 1944 году.
Я поймал в прорезь прицела прусского офицера в треуголке, который отчаянно махал шпагой. Он уже был ранен в плечо, по касательной, наверное, задело. Так что нужно довести начатую моими побратимами работу.
Палец плавно нажал на спуск. Отдача больно лягнула в плечо, но сквозь дым я четко увидел, как офицер взмахнул руками и рухнул в траву. Не тратя ни секунды, я отбросил пустой штуцер, подхватил со ствола второй, уже взведенный и готовый, прицелился в другого шинельного мундира, суетившегося у опушки, и снова нажал на спуск. Есть! Еще один выбыл из игры.
— Уходим! — кричали за моей спиной, когда я, обращенный лицом к врагу, продолжал выцеливать врагов.
Все правильно. Если продолжать такой вот бой малыми силами, то это только вопрос времени, и не продолжительного, когда нас прижмут. Так что…
Я оглянулся на спасенных пленных — те уже ковыляли меж деревьев, поддерживая раненых. Вокруг нас шумел древний, равнодушный лес, пахло сыростью, хвоей и порохом.
Их всех нагонят — это как пить дать. Судя по тому, что мерными шагами, сохраняя линию, пруссаки шли к лесу, от нас не отстанут. Усталые, изнеможденные, легкораненные, тогда как тяжелых приходилось оставлять, но люди не уйдут от погони. Но был и другой план.
— Ефим и моя тройка. Мы уходим, будем отводить их в сторону, — решительно сказал я.
Постарался, чтобы в моём тоне было как можно больше строгости, а слова звучали так, чтобы их не было желания подвергнуть сомнению или начать спор.
Рискованно, но как иначе? И где тот прапорщик вообще, из-за которого все это затеялось? Что-то мне подсказывало, что он не вернулся в плен, а первым добрался до спасительного леса и продолжает бежать прочь от пруссаков.
Мы взяли факелы, Ванька быстро, удивительно ловко, высек искру из огниво и поджег их. Взяли по два каждый, чтобы казалось, что нас тут много, что все убегают именно туда, куда мы и собирались уводить преследователей.
— Бог в помощь! Не поминайте лихом! — кричали нам оставшиеся егеря, которые замыкали толпу беглецов.
И что это за такое: хоронить нас, еще и близко не мертвых. Слова звучали, как прощание.
Мы отбежали еще немного, а после остановились. Факелы примостили к деревьям, закрепляя их между веток. Очень пажароопасно было бы, если бы не моросил дождь, ну и не прошел ливень двумя часами ранее. Так что не должен сильно загореться лес, даже если факелы сорвутся.
— Товьсь! — крикнул я.
По одному штуцеру, по два пистолета. Все уже заряжено.
— Ба-бах! — прозвучали три выстрела и сразу же еще три, словно бы стреляли не меньше шести человек.
Пруссаки, вошедшие уже в лес, тут же стали разворачиваться в нашу сторону.
— Бах! — выстрелил я из штуцера, заприметив тень врага.
Попал.
— Теперь они точно за нами увяжутся, — сказал я, наблюдая, что никто из немчуры не отправился чуть правее от себя, туда, куда убежали все другие русские воины.
— Уходим! — решительно сказал я.
Игра в кошки-мышки началась. И не факт, что я не злой и когтистый кот.

Глава 12

Юго-Восточнее Минска, неподалеку от Бобруйска
10 июля 1812 года
— За мной, быстро! — и я, крепко сжимая факел, ринулся в лес, выбирая направление, о котором договаривался с Ефимом, — На запад, прочь от ручья, прочь от возможного пути наших основных сил, туда, где простирались самые густые и запутанные заросли, где каждый шаг был риском, но и каждая ветка — укрытием. За мной последовали Ефим и трое егерей.
Я выглянул немного из-за старого, узловатого дерева, стоявшего на самой опушке. В метрах ста от нас, на кромке поля, где ещё минуту назад бушевала суматоха, застыла колонна прусских солдат.
Пусть не было видно ни выражения лиц, ни глаз, но по общей статичной позе, по некоторой скованности, читалась нерешительность. Они не горели желанием врываться в этот тёмный, полный неизвестности лес, откуда только что по ним вполне удачно стреляли. Несколько лежащих на траве тел, небрежно брошенных, как скомканные тряпки, были достаточно отчётливо видны даже в начинающейся заре, мрачным напоминанием об опасности.
Моё собственное зрение, впрочем, начало давать сбой. Зажжённые рядом факелы перестраивали фокус моих глаз на яркий свет, мешая вглядываться в дальнюю темноту. Зрачки сужались, потом пытались расшириться, и всё плыло перед глазами. Приходилось щуриться, прикрывать один глаз, чтобы хоть что-то разобрать.
В какой-то момент, когда тишина затянулась, нарушаемая лишь редким треском сухого сучка в лесу, я даже подумал о том, что никакого преследования не будет. Отбушевалось, отгремело, и теперь пруссаки предпочтут зализывать раны и считать потери, искать виноватых, не рискуя ввязываться в новую бойню на незнакомой территории.
Но тут сквозь их строй пронёсся резкий, гортанный окрик. Появился некий дерзкий офицер — его статная фигура, чуть более высокая и прямая, чем у остальных, выделялась даже издали. Он что-то резко выговаривал солдатам, размахивая рукой в сторону леса, и, казалось, его пыл заразил оцепенение, подняв людей в атаку.
Я никогда ещё не видел, чтобы в лес заходили стройными пехотными линиями, да ещё и в такой густой, почти дикой чаще, как этот белорусский бор. Это было самоубийство. А какие именно части это делали? Это были не прусские егеря, не лёгкие пехотинцы, привыкшие к рассыпному строю и лесным засадам. Это были линейные пехотинцы, может гренадеры их ярко-синие мундиры, кажется, ещё не успели испачкаться в грязи. Их дисциплина была сильна, но глупа.
— Даём им зайти в лес, сами отходим! — сказал я, едва слышно, чтобы не выдать себя, и рванул чуть в сторону от того направления, куда уходили спасённые нами пленные и другая часть моей группы.
Нашим преследователям стоило бежать, если они хотели бы нас поймать, убить, отомстить. Но по всей видимости, они подходили к делу более педантично, следуя каким-то своим уставам, не приспособленным для подобного хаоса.
Шаг за шагом, как тяжёлый пресс, прусская линия медленно втягивалась под сень деревьев. У меня складывалось чёткое убеждение, что это не столько сама погоня, сколько имитация её, то есть то, что нужно сделать, чтобы не последовало обвинений в бездействии, но одновременно и то, что делать им никак не хотелось.
Уже когда группа беглецов скрылась за небольшим оврагом, и почти не слышны были звуки трясущихся и ломающихся кустов под их ногами, немецкая линия начала прочёсывать белорусский лес. Шуршание листвы, скрип сапог, редкие оклики — все эти звуки медленно нарастали.
Вот так же, но в 1941 году, если история пойдет тем же путем, немцы будут в этих же лесах прочесывать местность в поисках советских народных мстителей. Так может я прямо сейчас прерву чью-то родословную и на одного, двух воинственных немцев, нацистов, будет меньше. Очень похожи Отечественные войны России.
— Бей! — скомандовал я, и моё слово, резкое и короткое, словно удар кнута, прорезало шум.
Четыре штуцера разразились огнём почти одновременно, их выстрелы звучали глухо и тяжело в сыром лесном воздухе, посылая круглые пули в сторону этого скопления врагов. Клубы белого порохового дыма тут же окутали нас, обжигая глаза и царапая горло.
Тут же я ещё выстрелил из своего карманного пистолета, его отдача показалась смешной по сравнению со штуцером. Я прекрасно знал, что пистолетная пуля вряд ли сможет пролететь и попасть на расстояние метров семидесяти, да ещё и так чётко, чтобы не угодить в какое-нибудь дерево на своём пути. Но грохот был внушительным, а вспышки от дульного пламени — яркими.
Драгоценные заряды я использовал не из-за страха или суеты, а только лишь потому, чтобы немцы подумали, что именно здесь и находятся те основные силы, которые только что напали на их ночной лагерь. Чтобы их офицер, который сейчас кричал и размахивал руками, был уверен, что он гонится за «главными».
И они купились… Их стрельба, хоть и была более плотной, казалась неточной, лихорадочной. Впрочем, если бы этого не произошло, то я знал, что остаток моей группы, а по всей видимости, уже и присоединившиеся к ним те смельчаки из пленных, которые не забыли, что они прежде всего русские солдаты, — там должна быть засада. Засада на случай, если немцы пошли бы не за нами, а в направлении, куда именно бежали пленные. Мой план имел запасной выход.
Я заметил, что три немецких фигуры упали, может, замертво, а может быть, и ранеными, их крики утонули в общем шуме. Немецкие пули просвистели над нашими головами, сбивая с ветвей пригоршни листьев.
Вот только мы уже на своих седалищах, словно бы с снежной горки, скатывались в другой овраг, проходящий перпендикулярно тому, за которым сейчас должны прятаться беглецы и остатки моей группы. Земля крошилась под нами, мелкие камни сыпались, а ветки хлестали по лицу. Падение было резким, но спасительным.
Несколько пуль просвистели над нашими головами, сбивая еще и с еловых лап влажные комья хвои, а два свинцовых подарка, так и не найдя адресата, застряли в шершавых стволах высоких сосен рядом с тем местом, где только что находились мы.
— Быстрее уходим, быстрее! — повторял я, мой голос был хриплым от бега, и дважды пнул своих бойцов в плечи, чтобы те не зевали ртами, а показали максимально возможную свою физическую подготовку.
Каждый удар был не от злобы, а от отчаянной нужды в скорости.
Мы всё ещё бежали с факелами. И это была некоторая очень серьёзная проблема. Яркий огонь, пляшущий в руках, был нашим маяком, но и нашим проклятием. По тому шуму, который раздавался у нас за спинами, по топоту десятков сапог, по крикам на немецком, было очевидно, что или все, или большая часть преследователей купилась на нашу уловку и погналась именно за моей немногочисленной группой.
«Отличная работа, Герой, ты сам стал приманкой!» — думал я.
Ещё несколько пуль просвистели неподалёку от нас, тонкими змеями пронзая сумрак, но они вызвали только лишь улыбку на моих губах, скорее нервную, чем весёлую. Преследование немцев в белорусском лесу имело значительное отличие от того, как это могло бы происходить в 1941 году. Там бы они уже трещали своими MP38, да и винтовочные выстрелы раздавались бы куда как чаще. И были бы они более точными и злыми, несомненно.
Но сейчас по нам стреляли очень редко. Часть немецких бойцов уже разрядили свои гладкоствольные ружья, и если они примутся их заряжать, то значит, отстанут от всех тех преследователей, рядом с которыми они должны бежать, чтобы поймать нас, злобных и коварных русских, посмевших нарушить их предрассветный сон. А потеря двадцати, двадцати пяти секунд, которые нужны будут для перезарядки мушкета, это, я считаю, потеря и нас. Мы бы успели уйти ещё дальше.
Впереди бежал Ефим. Он словно бы лесной зверь угадывал тропинки, пути, по которым было более всего удобнее пробежать. Я даже вновь успел пару раз удивиться подобным качествам парня, который, казалось, видел невидимое, слышал неслышимое.
Вот только ничего сверхъестественного в этом не было. Такой же, в основном хвойный, лес был и возле его родного дома, какие-то закономерности: где и как растут кустарники, насколько они обширные, да и многое другое опытный лесовик даже не успевает обдумать, как уже словно бы отлаженный механизм обходит то, что нужно обойти и что может являться серьёзным препятствием, и идёт там, где из всего прочего наиболее удобный путь.
Это было правильное решение — взять его с собой. Парня, которого по всем нынешним законам нужно было бы отправить обратно к помещику ещё и высечь. Правда, как оказалось, Ефим уже являлся рекрутом, и его просто не отдали рекрутскому набору, потому что началась война, и следом за ней пришла полная неразбериха.
Хотя какой-то документ при нём был, и этот документ корнет тщательностью изучал. Потворствовать бегству крепостных — это было очень серьёзным преступлением. Но если корнет в итоге оставил парня с нами, значит, какое-то оправдание этому всё же есть, и я не вникал, какое именно. Сейчас его знания были бесценны.
Мы уходили сильно в сторону, водили немцев прочь от места, где должен стоять наш лагерь. Прошло двадцать минут такого бешеного бега, когда я, спрятавшись за толстой сосной, с тяжёлым дыханием всё же решил перезарядить свой штуцер. Мои пальцы, хоть и окоченевшие от усталости, работали быстро, привычно. Открыл затвор, высыпал порох из пороховницы, загнал пулю с пыжом. Каждая секунда была на счету, но этот выстрел был необходим.
Опираясь на знания Ефима, я и стал рассматривать пути отхода и то, как можно увести оккупантов по ложному следу, если они решат всё же преследовать нас. А они решат. Еще минуту дали нам… уже многие из пленных убежали, но пруссаки собирались, судя по их действиям, организовать погоню и загонную охоту.
Еще посмотрим, кто охотник, а кто дичь.
— Пусть пройдут пруссаки тест на физическую подготовку, — шептал я себе под нос, когда шел след в след за Ефимом.
Погоня была, хотя и отставала от нас с каждой минутой. Но пруссаки шли. А я подумал: а Ефим-то не говорил свою фамилию. Может он Ефим Сусанин?
Но несмотря на посторонние мысли, мозг лихорадочно выстраивал в голове карту местности: овраги, густые заросли, поваленные деревья, за которыми можно было укрыться.
Вокруг всё ещё могло быть громко, массово бывшие пленные рвались на свободу, и не все последовали за основной группой. Осознанно ли? Или случайно, но то и дело был слышен крик где-то со стороны, а порой и выстрелы. Кого-то явно ловили, но преследователи не довольствовались, хотели рыбу по-больше и пожирнее. Пусть попробуют сперва нас, боевых карасей, догнать, рыбаки ити е мать.
Казалось, что ну зачем пруссакам бегать по буеракам, болотистой местности, зарослям кустов, малинникам и ежевичникам, которые вообще злые на колючки. Но они шли за нами. Нужно припугнуть хорошенько. Мы уже собирались уходить болотами, но это медленно, не побегаешь, мишенью будешь минуты три-четыре, иначе топь поглотит, накажет на спешку.
Нужен был выстрел… Но забивать пулю… минуту потеряю. Я осмотрелся…
Пуля вошла в ствол штуцера, но где-то на середине остановилась, и шомполом её пробить сейчас можно было только при помощи ещё и молотка. Времени на это не было. Я посмотрел на могучий, выступающий из земли корень сосны, его толстые, извилистые жилы были крепки, как сталь.
«Матушка-Земля, помоги», — не знаю почему, но такая мысль и запрос возник у меня в голове, словно древнее заклинание, шепот отчаяния и надежды.
Я с силой приклад ударил по корню, держа укороченный штуцер идеально вертикально. Раздался глухой удар, эхом отдавшийся в лесу, и пуля встала на нужное место. Ствол был заряжен, хоть и не идеально, но это было лучше, чем ничего.
Моя группа, тройка и Ефим, уже ушли вперёд, я заприметил, куда именно, и посчитал, что догнать их смогу.
Физическое состояние тела, которое досталось мне, было вполне пригодным; боль уже давно отступила, физические упражнения я делал на день по три раза. Но явно не они были в помощь в той уверенности, что я обязательно догоню своих товарищей. Зачастую решает не сила, вернее, не физическая сила, а сила воли, выносливость.
И вот этих качеств, как я думаю, у меня было предостаточно. Если усталость нахлынет бурной рекой, в то время я поставлю плотину, чтобы эта река не прорвалась, и думать о боли и усталости буду только лишь во время ближайшего привала. Сейчас было не до этого.
На небольшую поляну, возле которой я и скрывался за стволом дерева и ожидал преследователей, скоро выскочили почти одновременно пятнадцать или даже немного больше человек.
Я ждал… Хотя понимал, что если произведу сейчас выстрел, то шансов на промах у меня практически нет. Расстояние до ближайшего в этой толпе было метров тридцать. А штуцер, хоть и не был даже близко по своим характеристикам похож на «Мосинку», но уж с такого расстояния бил точно в цель.
А вот как раз и она, моя цель… На поляну вышел офицер. В голове тут же начали появляться мысли-образы всех моих реконструкций. Представители германского народа как-то не очень охотно любят играть в войну 1812 года, что удивительно, в отличие от французов, которые получили такой отпор, что в мире всё резко поставило с ног на голову.
Это был лейтенант. А может быть, я в чём-то и ошибся, по погонам было бы намного проще распознавать, но этого элемента любой формы конца XIX века пока ещё не использовали. Он был явно командиром этой группы преследования.
Пруссак-офицер что-то неразборчивое для меня бормотал на немецком языке, указывая рукой в правильное направление, куда мы и скрылись. Его голос был резким, командным, но я не вслушивался. Я всматривался лишь на грудь этого офицера. Стрелять в голову не было никакого смысла — очень опасно было промахнуться, а вот тело его было почти что неподвижным, широкая мишень.
Сделал вдох, выдох… Аккуратно, нежно, сравнимо, наверное, только с тем, как бережно в оправу ювелир вставляет маленький, чуть заметный бриллиант, я выжал спусковой крючок.
Курок, казалось, с грохотом обрушился на пороховую полку. Она зашипела ещё громче, чем только что стук металла о металл от удара курка. В плечо немного лягнуло, отдача была резкой, но уже привычной. Пуля, свистнув, устремилась в цель. Поднялось облако дыма, но он быстро был утянут вслед за порывом ветра. А я увидел, как офицер вздрогнул, его тело качнулось, и он начал медленно падать.
Тут же приподнялся с колен, рванул на всех парах, на что только был способен, прочь в ту сторону, куда убежали мои боевые товарищи. За спиной раздались крики, возможно, ругань, возможно, возгласы боли или удивления, но я не оглядывался. Я бежал, чувствуя, как адреналин гонит кровь по венам, и знал, что этот выстрел даст нам ещё немного времени, ещё один шанс на спасение.
«А отряд уже должен был сниматься с места. Без нас…» — мелькнула мысль.
И неожиданно понимание, что братушки живы и должны уже уходить дальше, согрела меня. Было ощущение, что моя эмпатия в этой жизни была выше. Так ярко радоваться за других!
Я не видел, но догадывался, что прямо сейчас многие из немецких солдат, которые были на поляне, стали прятаться за ближайшие деревья. Как таковой команды «лежать» и выработанного рефлекса, что при стрельбе нужно чуть ли не вгрызаться в землю, в это время не было. Хотя я и видел, что некоторые сгибаются, рефлекторно уменьшая площадь поражения собственного тела. Их строй должен был распасться, запал погони, если такой еще имел место быть, испариться.
Жить хотят все, а когда «деревья стреляют», бодрости духа и желания догнать это не прибавляет.
Растерянность у немцев должна была быть. Должен был появиться страх, что сейчас по ним ещё кто-то откроет огонь, ведь нас, по идее, как они должны считать, было немало. А может быть, страх ещё и рисовал число, примерно сопоставимое с численностью тех, кто нас преследует. У страха всегда глаза велики.
Погоня продолжалась. Но я чувствовал и уже начинал понимать, что пруссаки стали куда как осторожнее. Они не ломились на всех порах по лесу, стали куда как больше отставать.
Я бежал… Только минут через десять услышал треск веток впереди. Сквозь шум собственного дыхания и топот ног по мягкой земле, этот звук был музыкой.
— Свои! Слава России! — кричал я, выкрикивая пароль, который был установлен у нас в лагере на сегодняшний день.
Я, между прочим, сам его придумал! Мне нравилось, как он звучал, в нем чувствовалась и гордость, и призыв к единству. Как бы пафосно это не звучало — то, что нужно во время Отечественной войны, одной из, наверное, десятка за всю тысячелетнюю истории России, которые могли уничтожить православное, но и многонациональное государство.
Солнце уже по большей части захватило свои права на небесном небосклоне, окрашивая восточный край неба в нежные розово-оранжевые тона. Но там, где я нагнал своих побратимов, стоял предрассветный туман, густой, такой, что если бы немчура продолжала бы нас преследовать, мы бы в этом тумане могли бы спокойно скрыться, и даже, вполне возможно, что потерять друг друга. Туман обволакивал всё вокруг, превращая лес в призрачный лабиринт.
— Берёмся за руки и идём! — приказал я, понимая, что в такой молочной пелене легко потерять направление и товарищей.
И, наверное, со стороны, если бы кто-то увидел подобную проходку бравых русских солдат, на счету которых уже у каждого не менее трёх, а скорее всего и больше, убитых врагов… Наверное, это было бы комично.
Вот только отпускать руки братьев по оружию никто не хотел. Все понимали, что в таком густом тумане сделать шаг в сторону — и можно потеряться. Тем более, что с каждым шагом все более устрашающе хлюпала вода, по щиколотку утопали ноги и было впечатление, что еще немного и по колено… по горло…
Ефим, протаптывавший нам тропу, уже успел где-то выломать жердь и протыкать ею впереди топкую почву, проверяя глубину грязи. Его чутьё было нашей единственной путеводной звездой в этом тумане.
Уверенность парня подкупала. Он мог лебезить и смущаться рядом с солдатами, терять дар речи при офицере, превращаться в неподвижную статую рядом с Аглаей… В лесу он был совершенно иным: дерзким, решительным уверенным. И это передавалось и нам, доверившимся опыту молодого лесника.
Скоро мы уже приподнялись на бугор, с которого сквозь поредевший, но всё ещё цепляющийся за низины туман, можно было рассмотреть не только оставшееся внизу, покрытое туманом болото, но и покосившиеся домики небольшой деревушки. Серые крыши, дым из труб — признаки жизни, такой далёкой и желанной.
Как-то очень сильно мне захотелось лечь на печку и уснуть на сутки, не меньше. А потом деревенского сала, варёной картошки с зелёным лучком, только что сорванным с огорода. Пусть я никогда в своей жизни не злоупотреблял, но иногда позволял себе… Так что фантазия нарисовала ещё и запотевшую, с прохладного погреба принесённую деревенскую самогоночку, изготовленную на проросшем зерне. Образ был настолько живым, что я почти чувствовал этот терпкий вкус.
Ком к горлу подошёл, и пришлось несколько раз сглатывать обильно выделяющуюся слюну. И образ этот никак не хотел выходить из головы, хотя он, конечно же, был нереальным. Какая самогонка в нынешней деревне? Да и насчёт сала я немного сомневаюсь, что оно будет. Нищенствуют крестьяне, а война простому мужику никогда богатства не приносит.
Но сало было у нас, своё. Слегка пожелтевшее, не первой свежести уж точно, и сильно солёное. Хотя это в данном случае считалось за плюс — его уж точно оно сохранилось, и мы не будем идти и каждые пять минут высматривать, где же вдоль троп произрастают наиболее широкие лопухи, чтобы воспользоваться ими.
Отрезали по куску сала, смочили водой сухари. Бурдюк с водой был только у Ефима. Ну да, ему не нужно было носить с собой амуницию, так что мы всеми бытовыми вещами его нагружали. Он не роптал. Короткий, безмолвный завтрак.
— В путь, — не предоставляя возможности полноценно отдохнуть ни Ефиму, ни своим товарищам, сказал я. — У нас еще много работы.

Глава 13

Юго-Восточнее Минска, неподалеку от Бобруйска
10 июля 1812 года
Время было на исходе, и каждый шаг приближал нас к безопасности или новой опасности. Тут как поглядеть. Ясно точно — время такое, что не отсидеться, даже в глубокой чаще.
Сидение на месте — это точно поражение. А движение — это борьба с неизвестными, но с шансом на победу.
О той договорённости, которая у нас существовала, мы помнили неотступно: сразу с уходом нашего отряда на задание по вызволению пленных, лагерь, ну или просто временная стоянка, нашего лесного отряда, стремящегося добраться до регулярной армии, должна была немедленно сниматься.
Так что нас же никто не должен был ждать на старом месте. Поэтому точка, в которой мы должны были бы найти отряд, или же они нас, была загодя определена.
Конечно, у нашего корнета имелись в наличии несколько карт местности — ужасные, безобразные, часто не соответствующие реалиям и больше похожие на детские рисунки, но всё же карты. Одну сняли с командира уланов. Там такое… что перед глазами, то коряво и зарисовал. И возникал вопрос: кто-то же увидел места, что находились на восток от линии, на которой стояли французы и их союзники, когда мы побили полусотню ляхов.
Другая карта была у майора, который отдал Богу душу, когда тоже самое, по соседству, сделал и мой реципиент, перед моим появлением в этом мире.
Из этого скудного набора информации, а я выбрал все же польскую карту, мы должны были выбрать такое место, чтобы пройти мимо него было невозможно, или чтобы оно точно имело место быть на любой, даже самой схематичной, карте.
После долгих споров и изучения заляпанных схем, мы сошлись на том, что направляемся к одному ручью, который впадал в Березину, и вот на месте его впадения и должно было быть наше рандеву. Это была природная веха, место которую было трудно перепутать.
Двигались мы быстро, практически без каких-либо проблем, если не считать усталости, которая накапливалась с каждым часом. Ефим мне показался и вовсе каким-то двужильным. Его шаг был ровным, без единой заминки, он словно не чувствовал тяжести пройденного пути.
Скоро я стал замечать явные признаки того, что трое мужиков-егерей корчатся от усталости, их лица побледнели, а шаги стали тяжёлыми и неуклюжими, они были готовы прямо здесь свалиться, хоть даже и в муравейник, и его бы не заметили — настолько им было тяжело. Их плечи опустились, головы поникли, а каждый вздох давался с трудом.
На лице Ваньки Болагура напрочь исчезла улыбка. А он ведь за веселостью скрывал даже самые сложные эмоции и усталость. Значит, нагрузка запредельная. И Усач… вот насколько он не старался быть сильным, подчиняясь мне, но при этом являя собой такую… тихую оппозицию, что ждет своего момента, но не выпячивается до поры. Но и он уже не стеснялся показывать боль.
И мне было нелегко. Мышцы горели, в висках стучало, а голод начинал ощущаться невыносимо. Шматок сала и два сухаря, брошенные в топку, сгорели внутри меня, как щепа, а не полноценное бревно. Организм требовал «топлива». И все же терпимо. Раз живу, двигаюсь, продолжаю идти, значит терпимо.
Но это, как в спорте, особенно в лёгкой атлетике, распространено: проще всего на победу бежать долгое время за кем-то, держать ритм впереди идущего человека. А потом уже на финишной дистанции ускоряться для обгона.
Ефим шёл первым, задавая неумолимый темп. Если бы вместо него был я, то, наверное, бы устал ещё больше, да и темп мог бы и не выдержать. Его спина служила мне ориентиром, позволяя сосредоточиться на движении, а не на ощущении собственной измотанности.
Поразительно хорошо физически подготовлен парень. Моему телу до такого далеко.
Шли мы, как я это называл, «по-суворовски». Это означало не просто быструю ходьбу, а превозмогание себя, преодоление границ человеческих возможностей, ну и систему.
Достаточно лихо пройдя вёрст восемь, не меньше, мы остановились на первый привал. Короткий отдых, несколько глотков воды и пара сухарей — и снова в путь. Потом, за полдень, когда тень уже стала расти в другую сторону, мы позволили себе двухчасовой сон, упав, где придётся, и погрузившись в глубокое, почти беспамятное забытье.
И снова… шли в темноте, ориентируясь по звездам и чутью Ефима, на ночной сон отрядили четыре часа. И с первыми лучами солнца, когда небо на востоке окрасилось в малиновые тона, открылось уже не второе, а как бы не десятое дыхание. Два дня… вот как не спешить, но два дня такого ритма.
Но когда стало понятно, что мы рядом, все же успели, не нарвались, хотя, когда залезали на сосны и осматривались, видели признаки нахождения рядом врага, скорее разведывательные разъезды. Своих видели.
Но было принято решение, что нужно выполнять задуманное. Тем более, что судя по всему, у союзников все неплохо. Небольшая группа двигалась на восток, к своим. Не грабила, не стала пережидать в лесу навалу, а шла к своим. Правильно. Ну и Бог им в помощь.
— Лучше зайца не ел, — говорил я, когда оставалось пройти примерно один переход.
Ефим улыбался. Доброе слово и кошке приятно. И наш следопыт улыбался так, как, судя образности мышления народа, могут коты при виде сметаны.
— Ну ты скажешь, младший, — засомневался Усач.
Вот же… да я младший унтер-офицер. Но если не прибавлять… Звучит несколько неуважительно.
— И скажу. Добрый заяц, кабы его еще быстро приготовить в лесу, так и вовсе. Вот так, младший, — вернул я «шпильку».
Ефим вовсе был кормильцем. Зайца добыл своим копьем — привязанным ножом к древку. Тут бы парня благодарить неустанно, но как же…
Вот что за общество? Если офицер пренебрежительно относится к солдату, или дворянин к мещанину, то солдат, который уже хоть чем, пусть и чином чуть повыше, но выделяется, начинает мнить себя пупом земли с крестьянами. Пока я этого не понял, только ощущаю что-то чуждое, неправильное.
После обеда, мы удивительно резво, с новой энергией, стали приближаться к месту рандеву, словно вся усталость последних дней улетучилась, уступив место предвкушению и надежде.
Мы были раньше. Не совсем закономерно. Все же давали серьезный крюк, уводили погоню, потом тоже было опасно, друг враг послал каких ушлых своих егерей и нас ведут. Нельзя было это отрицать.
И когда, наконец, сквозь шум леса и шорох наших шагов, мы услышали характерное ржание коней, это был как удар грома средь ясного неба. Мгновенно все инстинкты проснулись. Мы тут же спрятались за густыми кустами, плотно прижавшись к земле, и изготовились к бою.
Я сидел в кустах и смотрел на поляну… НАШУ поляну. Уже горел костёр, рядом с которым сушилась егерская форма, которую, наконец, перед заданием мы одели родные мундиры, сменив французские.
А над костром… источая аппетитный аромат, жарились сразу пять больших, увесистых жирных рыбин. Линь — отличная рыба и чистить его почти не нужно.
Мы наловили их в реке просто, засовывая руки под коряги и вытаскивая рыбу, схватив её за жабры. Это было удивительно — сколько здесь было много рыбы, словно река была полна живого серебра, а не просто воды. А раков в небольших заводях и в том ручье, что был рядом… Я бы пожил здесь с недельку.
Я со злобой, смешанной с недоверием, всматривался в ту сторону, откуда доносились звуки. Предательски, словно бы в насмешку над нашей настороженностью, усилился треск костра, и дымком потянуло в нашу сторону. А наша рыбка, что мы оставили готовиться, явно подгорала. И это, как ни странно, меня почему-то больше всего в данный момент волновало — эта мелкая, бытовая деталь в условиях возможного боя.
Но потом, сквозь густую листву и клубы пара от костра, я увидел знакомую фигуру. Это был Авсей, который, в сопровождении ещё трёх казаков, явно пришёл на разведку того самого места, где мы договорились встретиться. Где ручей, я бы даже сказал, что небольшая речушка, впадала в Березину.
— Живой! Леший тебя побери! — с такими словами и откровенно радостно встречал меня Авсей, лихо спрыгивая с лошади.
И глаза казака, того, кому я обещал начистить рожу и все еще не отказался от такого развлечения, светились неподдельной радостью и облегчением.
Здесь и сейчас внутри меня бушевали такие эмоции, такая волна облегчения и искренней, неподдельной радости, словно я встретил самого родного для меня человека, которого потерял и уже не надеялся увидеть. Все прошлые обиды, все обещания драки, растворились в едином чувстве возвращения домой, в обретении своего места и своих людей.
У нас получилось… И это «получилось» звучало не просто как констатация факта, а как отголосок победы, вырванной из лап безысходности.
И уже через час тут, на небольшом, но очень уютном пространстве, было не протолкнутся.
— А нас уже девяноста три, это с казаками, — первым делом похвастал мне Ванька.
— Словно это подвиг какой. Более сотни пленных сбежали в эти… дизяртиры, — бурчал, подходя ко мне Потапыч. — Ну… здрав будь, Платон. Я рад, что ты живой.
Мы обнялись. Словно… да нет, же — никаких условностей. Это была настоящая встреча родных людей, искренне ценящих друг друга. И я… сложно это понимать, но тоже чувствовал в старике родного человека. Понимать сложно, а вот чувствовать мне было легко и радостно.
И остальные… все те люди, что были со мной, рядом с которыми я очнулся…
— Слава Богу, — примерно тоже самое говорили и другие.
Свои… боевое братство — самое крепкое. Его ценишь, особенно понимая, что твоего побратима могут завтра убить. И на этой войне многие падут, но я тут может и для того, чтобы спасти… Сотню людей? Это по силам. Я уже, скорее всего это сделал. Тысячу? Нужно постараться. Больше?
Тут я не знаю. Рваться с записками к царю, или даже командующим писать, пусть и толковому, на мой взгляд, Барклаю-де-Толли, — тоже пока что не представляю, как. Но что смогу…
— Спаси Христос, — когда подошел седоусый, облаченный в мундир польских уланов, мужик, он поклонился мне в пояс. — Долг теперича мой…
А повернулся в сторону Потапыча, без слов, только выражением лица вопрошая его: «Кто это?»
— Такой жа, как и я фельдфебель… Тяготился пленом, благодарен тебе шибко, — прояснил Потапыч.
Сдержал слезу. С трудом, но сделал это. Когда вот такая искренняя благодарность от человека, и это чувствуется, по невидимым тропам пробирается к моей душе, сложно сдержать эмоцию. Но я же кремень… Не сказал он почти что ничего, а до дрожи проняло. Это когда честно.
Вон, даже и Аглая вся светиться и ждет момента, чтобы подойти ко мне, но я кремень… Ага! А сам уже прикинул, куда можно было бы ее отвести для «душевного разговора». А может и не только для разговора.
И только она уже сделала ко мне несколько шагов, пользуясь тем, что я остался неожиданно один, как резко свернула, словно бы срочно обнаружились дела. Аглая уткнулась в замершего Ефима и словно мячик отскочила от него.
— Фу ты, Леший! Но оставил меня… кабы не Потапыч… спрятал сеня от этого негодника, неча от меня… — сказала она, сплюнула, приподняла полы своего сарафана и спешно, а еще и важно, как гусыня, отправилась… куда-то.
— Тебе тут и вовсе не место. И что за негодник, — сказал я, но слова вряд ли догнали девицу.
А я тут же понял, почему это я, только что бывший в центре внимания. Вдруг оказался один. Все порскнули в разные стороны. По правилу, что нужно держаться подальше от начальства, но по-ближе к столовой, бойцы пошли разводить костры для приготовления еды. Представительная компания шла ко мне.
— А вот и ваш избавитель, Илья Александрович! — наш корнет представил меня поручику так, словно тот и не видел меня вовсе в той палатке, откуда мы его вытащили.
Слова его звучали немного приторно, казалось, он нарочито старался услужить. Да и чувствовалась, и он не скрывал, напыщенность, злоба. С чего? То что толкнул его в палатке? Так еще немного там постоять, и все, из прусского лагеря ни я бы не ушел, ни он.
Невысокий, даже ниже корнета. Ну это ладно, гусары, как я думаю, все невысокие, как правило. И в целом люди этого времени пониже людей будущего. Он был худым, худощавым, как трость. Скулы впалые, глаза чуть выпученные, злые, что если бы не другие внешние признаки не самого лучшего человека, захотелось бы спросить, все ли с ним хорошо, не приступ ли какой.
Он продолжал смотреть на меня с ног до головы. Я выше, и это выглядело, как по мне, так и комично.
— Избавитель ли? — едко бросил поручик, и в его голосе слышалась откровенная насмешка.
Его взгляд скользнул по мне, полный пренебрежения, и я ощутил себя так, словно меня выставили на всеобщее обозрение, а потом высмеяли.
— Он силой же меня вытолкнул из палатки. Вон, дюжий, как медведь. И как таких высоких дубов в егеря берут?
— Я не толкал вас, ваше благородие, господин поручик, — сквозь зубы, злясь, говорил я.
— Карл, а ты как позволяешь солдату разговаривать? Нет шпицрутенов? Плеткой воспитывай, — сказал освобожденный мной из плена офицер. — У тебя тут вовсе вольница, как у казаков и больше. Скорее бы добраться до армии, чтобы увидеть дисциплину. Все же ты не лучший офицер. Держись меня, я помогу. И князь Васильчиков…
Да что, едрит твою через корень, происходит?
Я недоуменно посмотрел на корнета, пытаясь понять его мотивы, и увидел, что тот тоже ощущает некоторую неловкость ситуации, хотя и старается это скрыть за дежурной улыбкой.
А я всё ещё недоумевал: что это за такая благодарность? На контрасте бросил взгляд в сторону корнета. Я не готов был даже покаяться за то, что нашего корнета считал спесивым и неблагодарным. Всё познаётся в сравнении. И сейчас, рядом с этим поручиком, наш корнет казался образцом благородства.
— Младший унтер-офицер Белявин, я выражаю благодарность и это… — он полез в карман и выудил оттуда серебряный рубль. — Вот. Держи!
Взял, чтобы только не обижать корнета, который как-то сильно потерялся в присутствии другого офицера. И может я и не знаю ценность нынешних рублей, но… Один рубль за то, что я сделал? Да ну на!.. Ну пусть Героя России за подобное в иной жизни не получил бы. Но Орден Мужества — точно. Рубль…
А еще и поручик смотрел на меня как на… как на ничто. В его глазах не было ни тени признательности, ни намека на уважение. Только холодное, надменное безразличие. И выглядел он так, словно бы только что с парада.
Аккуратный мундир, хоть и помятый, но чистый, сапоги блестели так, что там можно было бы увидеть собственное отражение, если бы не пыль дорог. На нём не было ни единой царапины, ни пятнышка крови, ничего, что выдавало бы ужасы плена. Киношный злодей, которых часто рисуют худыми и с острыми скулами.
— Любезный Карл, — обратился он к нашему корнету, его голос был холоден и высокомерен. — А ничего более важного, чем представлять меня унтеру, вам в голову не приходит? Если уж я ваш гость и вы решили командовать всем этим сбродом, то удосужьтесь распорядиться насчёт обеда.
При этом было совершенно понятно, что голод, как известно, не тётка. От нашей рыбы, уже снятой с огня и разложенной на свежей, только что собранной траве, шёл такой аромат, который не мог оставлять равнодушным даже самых изощрённых гурманов. Сладковатый запах дыма, смешанный с аппетитным запахом жареной рыбы, щекотал ноздри, заставляя желудок предательски урчать.
— Да, пожалуй, вы правы, я веду себя несколько неучтиво, — признался корнет, поспешно склонив голову.
И тут же потерял в моих глазах несколько баллов уважения, которые с таким трудом набрал. Его поспешная угодливость по отношению к этому хаму резала слух и глаз.
Они оба развернулись, даже не взглянув на меня, и направились к рыбе. К МОЕЙ, сука, рыбе! Той самой, которую я, рискуя жизнью, ловил голыми руками в прохладной воде. С мыслями о которой жил последние пару часов.
— Да не серчай, не по доле твоей солдатской серчать на офицеров, — со спины подошёл Потапыч, тут же принявшись меня нравоучать, как старый ворчливый дед. Его рука дружески, но твёрдо легла на моё плечо, удерживая от необдуманных действий.
— Что за гусь щипаный? — спросил я, головой кивая в сторону гордо вышагивающего, спасённого мной поручика. Мой голос был низким, полным подавленного раздражения.
— Так сам же ты этого гуся и освободил. А он уже сказал, что ты его чуть ли не силком привел. Но не нужно это обсуждать нам… — сказал Потапыч, но сам же, противореча своим словам, отвёл меня в сторону, начал нашёптывать в ухо все те сплетни и информацию, которую удалось собрать по спасённому.
Он был подобен живому источнику новостей и слухов, всегда в курсе всего, что происходило вокруг.
— … вот… так что, благодаря протекции дядюшки этого поручика, нашего корнета и определили в Ахтырский гусарский полк, — говорил Потапыч, его шёпот был едва слышен, но каждое слово долетало до моего слуха. — На что, судя по всему, дворянчик из хилых, бедных немцев. А ещё, — Потапыч даже привстал на носочки, чтобы дотянуться до моего уха и практически вплотную к органу слуха сообщить ещё одну важную новость.
— А ещё… — он посмотрел по сторонам, словно проверяя, не подслушивает ли кто-нибудь нас, и только потом продолжил. — Похоже, что наш корнет влюблён в сестрицу энтого поручика. Вот так-то…
— Теперь понятно, почему он даже подставлял своих людей, то есть нас, под пули, чтобы только гуся этого вытащили из плена, — сказал я, не сдержав сарказма. Потапыч пшикнул, ёжился, нервно крутил головой до хрусташей, чтобы только никто рядом не услышал моих громких слов. Его лицо было полно тревоги.
— Ещё такое скажешь, выпарю! — пригрозил он, его глаза забегали.
Я представил указательный палец ко рту, таким жестом показывая, что говорить больше и обсуждать подобное не намерен. Действительно, зачем плодить себе проблемы на ровном месте, тем более из-за длинного языка, они за вынужденных поступков, которые посчитал бы единственно правильными вопреки мнению даже офицеров. Я решил оставить свои мысли при себе.
А они были точно не про радужных пони на белоснежных облаках. Этот поручик явно же тварь. И он что-то задумал. Зачем тогда говорить, что я его толкал? Глупость же… словно из плена взвалиться — преступление.
Но уснул я все же с мнением, что таких молодцов, как мы, которые немало, особенно если считать только две недели сроку, навели шороха у врага, должны же за такое наградить. Командование обязательно разберется.
И что у нас, русских, такая вера в то, что наступит справедливость? Нет, она есть, но наступает, как мне кажется, реже, чем несправедливость.

Глава 14

Окрестности Бобруйска
14–15 июля 1812 года
Мы переночевали здесь. До этого казачки, разделившись на две группы, конно обшарили все окрестности, или почти все. Ещё я посылал и Ефима, чтобы он полазил по лесу, послушал его, посмотрел, нет ли тут где-нибудь рядом французов или представителей их союзников. Ну и на предмет какого зайца… Не выходил он у меня из головы, как только подступал голод.
Его умение бесшумно передвигаться по лесу и чутьё дикого зверя были бесценны. Он вернулся с сообщением о том, что всё чисто, ни души.
— На нашем берегу, так и никого нет. А на том видал… но то наши, по одежи другие, не как вы, но словно бы наши, — докладывал он.
— Держись нашего плутонга егерей, — сказал я.
Ей Богу, если бы эти люди польстились бы стать партизанским отрядом, то одним из ценнейших кадров был бы Ефим. Не отпустил бы парня, не нытьем, так катаньем, оставил бы при себе.
Но… Никто даже слушать не хочет, чтобы партизанить. Не понимают этого люди. И самого явления словно бы боятся. Как разбойники. Все, кто в лесу — лихие. Ну и как питаться, как избавляться от клещей… Понятно, что вытянуть, но у нас был больной с подозрением на результат укуса клещей. Еще и дикие животные, погодные ненастья…
Вот так посмотрю на этих людей. Да — богатыри, не мы. Вот только я еще большим уважением проникся к белорусским партизанам, которые все эти, мною перечисленные невзгоды, не считали причиной не уходить в леса и не трепать вражеские коммуникации во время Великой Отечественной войны.
Люди стремились быстрее присоединиться к армии, словно бы там сразу же маслом будет намазано. Но им так привычно. Кто они? Люди, с мышлением, что недалеко ушло от крестьянского, замкнутого на сельско-хозяйственных работ, ну немного еще на быте и на вере. За них все решают. И это считается правильным.
Нет, я не смогу окончательно влиться в это общество и быть таким вот фаталистом покорным. Пока присматриваюсь, не отсвечиваю… почти. Ведь еще приходится сильно сдерживаться, хотя моя самостоятельность уже рвется наружу.
— Ну, как тот кот Баюн, говори, Платон, что да как у тебя, интерес имеем обчеством, — сказал Потапыч, когда высокое — на самом деле, так и не очень — начальство соизволило уйти в сторону.
— Долго… — хотел было я увильнуть.
— А я и не тороплю, — настаивал Потапыч.
Что там рассказывать? Как по болотам ходили и Ванька чуть не утоп? Хотя сейчас и весело вспомнить, особенно в пересказе самого «почти утопленника».
— И тут я понял, как штаны ужо наполнены… — сказал Ванька и замер.
Шутка, такая себе, солдатская, плоская, читалась.
— Неужто тем штаны твои полны стали, что и в башке твоей? А до того в ином месте было, на котором сидишь? — Усач тоже веселился.
— Грязью! — показалось, что даже обиделся Ванька. — А не тем.
Мы могли позволить себе эту ночь передохнуть относительно спокойно, но всё равно, каждый шорох заставлял сердце сжиматься, а руку — тянуться к оружию. Напряжение висело в воздухе, не исчезая полностью, даже несмотря на относительную безопасность.
Мы переночевали здесь. Нет, не так. Местность была в целом заболоченная, и мы находились словно бы на полуострове, выход из которого был только через дремучий лес, густой и непролазный. Из-под ног поднималась едкая жижа, стоило чуть неосторожно ступить, а вековые ели сплетались над головой таким плотным шатром, что и солнечный луч с трудом пробивался к земле. Воздух здесь был тяжёлым, настоянным на запахах гнилых листьев и застоявшейся воды, а над головой вечно вился рой кровососущих насекомых.
Более того, на широком плёсе Березины, там, где река замедляла свой стремительный бег, мы увидели нечто вроде боевого корабля, с русским флагом, между прочим. Это была переделанная баржа, рубленые борта которой ощетинились парой небольших фальконетов, покрытых пожухлой краской.
На палубе маячили несколько матросов в видавших виды бушлатах, один из них, с трубкой в зубах, медленно вышагивал от носа к корме. Я знал, что во время Отечественной войны немало использовали в том числе и торговые речные суда, на которые кустарным образом ставили пушки и патрулировали реки, чтобы не давать возможность противнику чувствовать себя спокойно и переправляться без проблем. Присутствие этого судна было скромным, но красноречивым подтверждением того, что даже здесь, в глуши белорусских лесов, русское присутствие ощущалось, как заноза в боку у французов.
Между прочим, каждая переправа через реку, а французам придётся форсировать Березину — реку, которая во всём непростом бассейне и среди всех многочисленных рек белорусской земли обладает наиболее злым и быстрым течением, — представляла огромную опасность. Её воды не просто несли, а буквально волокли за собой всё, что осмеливалось попасть в их объятия. Течение было коварным, полным воронок и водоворотов, способных за секунды поглотить человека или лошадь.
Если заниматься форсированием по ночам или, что ещё хуже, не обращая внимания на речной флот, немало и человек потонет, и коней, и имущество. Порой это может достигать по результатам поражения в нескольких локальных сражениях. Река была не просто водной преградой, а смертоносным рубежом, отнимающим жизни и надежды.
Ночью наши офицеры пили. Вели себя как скоты оба, гоняли солдатиков, вплоть до того, что заставили ещё пойти ловить рыбу и приготовить им, барским благородиям.
— Быстро, холопы, к реке! — кричал поручик, размахивая опустевшей бутылкой, его лицо лоснилось от пота и алкоголя. — И побольше, да пожирнее! А то животы пустые от вашей паршивой рыбы!
— Не смей! — сказал мне Потапыч, когда я, наполнившись праведным гневом, сжав кулаки уже пошел на звук этого шабаша.
— Да как? — возмутился я.
— Что корнет наш, что этот барчук — они уйдут. Вот как придем к армии, так и уйдут. У нас свой полк, вот и все… А что, коли ты дашь в рыло ентое с кулака? — говорил крестный, стараясь увидеть во мне понимание.
Тщетно… хотелось очень сильно указать на место барчуку. Такое прозвище быстро приклееилось к поручику.
— Коли меня уважаешь, а еще и обчество… Ты столько сложностей сделаешь, что не выгребем.
Уважаю… и даже понимаю, что проблем будет много, что по-возможности, конечно, меня арестуют. Ну или сбегу и тогда я один в не своем мире, без людей, к которым стал привыкать и к которым уже проникся.
— Но если тебя, али кого из егерей так стращать начнут, я не сдержусь, — сказал я.
— Дурни они что ли? С нашим полковником Паскевичем связываться не желает никто. Да и егеря… они же почти вольные в выборе, куда стрелять. А что, если не поддержать гусар при их атаке? Так что пехоту линейную погоняют. А нас… давай спать, — рассуждал Потапыч. — Да и наш-то потакает во всем барчуку. А корнет добрый малый. Ешо и офицером добрым будет.
И всё бы ничего, расчёт был на то, что эти двое быстро напьются да лягут спать, но не тут-то было. Алкоголь звал на подвиги.
— Да что нам эта Березина! — прокричал поручик, сбрасывая мундир и пытаясь расстегнуть сапоги. — Вплавь перейдём, напугаем супостатов! Пусть видят русскую удаль!
— Хоть бы потопли, — пробурчал тихо, но я услышал, Ванька.
— Цыц! А то за такое и шпицрутенами отхлестают, — пшыкнул на него фельдфебель.
— Да я че? Я ниче. Сам же, Потапыч ты все видишь… — бормотал Ванька, стараясь поудобнее скомкать французский мундир, который служил ему подушкой.
Я привстал, посмотрел в сторону костров на берегу реки.
Корнет, покачиваясь, пытался ему подражать, спотыкаясь о коренья, едва не падая в болотную жижу, что была у кромки реки. Мы, солдаты, переглядывались в ужасе — пьяные офицеры в бурной реке ночью! Это же верная смерть и позор для всего отряда.
Течение Березины способно было утащить в свои холодные объятия целую роту, не говоря уже о двух хмельных дворянах. Я даже до сих пор, сейчас, когда мы уже находились в расположении Второй русской армии, у первого поста, где нас остановили и затребовали ожидать решения командования о нашей судьбе, не могу понять, как нам всё же удалось уговорить пьяных офицеров не совершать глупости и не начинать вплавь по Березине переправляться ночью.
— Да етить колтить! — сказал я и пошел к офицерам.
— Платон не смей! — послышалось мне в спину.
— Да я, чтобы они не потопли, рожи пьяные, — сказал я.
Пришлось буквально держать их за руки, уговаривать, обещать золотые горы, рассказывать небылицы о русалках в реке и, конечно, подносить новые порции коньяка, лишь бы они остались на берегу. Это было чудо, граничащее с отчаянным упрямством, и стоившее нам немалых нервов.
— Уважаю, младший унтер… ты молод… ик… но смышлен… — заплетающимся языком говорил корнет.
— Да ты чего его так? Холоп жа… — говорил поручик.
— Холопов тут нет, ваше благородие, тут солдаты Его Величества. Или есть сомнения в воле императора? — спросил я.
Так себе словесный заход на логическую, очень примитивную, ловушку. Но пьяные… они попались.
— Да как же супротив императора? Нет… ты это… молчи, коли мы что сказали не то, — спохватился поручик, явно же испугавшись.
— А мы сказали? — наивным голосом спросил корнет.
— Не знаю, — картинно развел руками прапорщик и чуть было не упал от резкого движения.
Полный бедлам… Но хоть плавать не пошли. А то было бы у нас два утопленника офицера. Кто его знает, как бы к этому отнеслось командование. Еще того и гляди, что обвинили бы нас.
И это ещё хорошо, что Потапычу и усатому унтеру, имя которому, как я уже смог узнать, Захар Лопухов, получилось произвести хотя бы опрос всех тех бывших пленных, которые смогли прибиться к нашему отряду, и распределить их по плутонгам, где Потапыч, после пренебрежительной отмашки рукой корнета («Делайте, что хотите, только не мешайте! Главное — тишина!»), поставил командирами наших проверенных егерей.
Захар Лопухов, невысокий, но жилистый мужик с усами, торчащими в стороны, как щетки, методично записывал имена и скудные сведения о каждом, пытаясь придать хоть какую-то форму этому хаосу. Так что я, понимая, что уснуть пока не суждено, читал, ознакамливался со списками, поглядывая в сторону продолжающих пить офицеров.
На утро, когда туман ещё клубился над болотами, цепляясь за ветви деревьев, а роса блестела на поцарапанных лицах егерей, корнет, с виноватым видом, опухшим от чрезмерного возлияния алкоголя, с лицом, иссеченным ежевикой (додумались же рвануть в ежевичник оба наших офицера, пытаясь то ли сбежать от позора, то ли доказать свою удаль, а скорее, просто в пьяном угаре!), спросил:
— Что, братцы, приуныли? — Его голос был хриплым, с металлическим призвуком, а взгляд мутным, словно он сам ещё не до конца верил в происходящее, или пытался вытеснить из памяти ночные события.
Его товарищ, поручик, после того как козырнул каким-то именем, которое я не расслышал, но в котором явственно сквозила угроза высших связей, быстро покинул нас.
— А еще мой родственник, генерал-майор Васильчиков…", — пронеслось в его едва слышном бурчании, и этого было достаточно.
— Не должно мне, офицеру, извинения и спрашивать у вас, — после некоторой паузы, явно не хотя и через немалые преграды, которые сам же возвёл в своём мозгу, выдавил из себя корнет, его лицо скривилось, словно он проглотил лимон. Было видно, как ему тяжело переступить через собственную гордость, и как это противоречит всей его барской натуре. — Но вчера несколько расслабились… обстоятельства… война, знаете ли…
— Да мы что ж, непонятные что ли, Ваше благородие. Наше дело малое, — ответил за всех Потапыч, его голос был на удивление смиренным, даже подобострастным.
Старик, будь он неладен, опередил меня. Я готовил куда как более внушительную речь, полную сарказма и намёков на офицерскую честь, на пролитую нами кровь и пережитые унижения, но теперь она осталась невысказанной, застряв комом в горле, горькая и ненужная. Ещё одно подтверждение, что наш голос здесь ничего не значит.
А потом вечер… Они словно бы забыли. Забыли о позоре, о попытке ночного заплыва, о пьяных выходках и поручениях, о том, как гоняли солдат по болотам за рыбой. В их глазах не читалось ни раскаяния, ни даже смущения. Просто чистый лист, как будто ничего и не было. И это было, пожалуй, хуже всего, ибо стирало не только их вину, но и нашу боль, наши усилия и нашу жертву, низводя всё до незначительной, забытой мелочи в их барском существовании. Наступал новый день, но для нас, простых солдат, ничего не изменилось. Только добавились новые рубцы на душе.
— Мы тут плот связали… относить нас будет сильно, веревки, кабы перекинуть на другой берег нет, но доберемся, — спокойно сказал Потапыч.
— Вот за это, спаси Христос, братцы, — сказал корнет. — Даст Бог, так представлю вас… но этого может и не случиться.
Мы только кивнули, продолжая готовить переправу. Мало было плота. И у многих была надежда, что русский корабль, который вдали показался, поможет нам. Но… провожали взглядами.
— Не можно! — кричали нам с борта.
Так что сами…
Березина не текла — она ворочалась в своем русле, как огромное, черное, голодное животное. Поднялся небольшой ветер и вода клубилась водоворотами, пенилась неся оторванные ветки и комья береговой грязи.
Мы стояли на размытом берегу, глядя на два наших плота. Две жалкие, скрипучие посудины, наспех связанные из сырых бревен, перехваченные где веревками, где тряпками. На них нам предстояло перетащить не только свои жизни, но и четыре телеги с припасами, оружие и лошадей.
— С Богом, — хрипло выдохнул Потапыч, перекрестившись на серую муть неба.
Сначала грузили телеги. Сняли колеса, намертво принайтовили кузовы к бревнам. Потом повели коней. Животные чуяли беду. Они храпели, косили налитыми кровью, лиловыми глазами, упирались копытами в скользкую глину. Мой гнедой трясся мелкой дрожью, когда я тянул его за уздцы на первый плот.
— Держи крепче! Глаза им завяжите, дурни! — орал я, перекрывая гул воды.
— И когда ты узнал, как обходится с конями? — бурчал Усач-Захар.
Я не отвечал. Первым собирался сам пересечь реку, чтобы понять, как оно…
Наконец, мы оттолкнулись.
Первые несколько метров вода казалась спокойной, но как только мы вышли из-под защиты берегового мыса, Березина ударила наотмашь. Словно бы в спину лягнул конь. Плот содрогнулся так, словно налетел на риф. Бревна подо мной жалобно взвизгнули, заскрежетали друг о друга. Ледяная пена захлестнула сапоги.
— Шестами! Упирайся, мать вашу! — кричал Потапыч, а поручик, бывший с нами, хлопал глазами в безмолвном страхе.
Я навалился грудью на длинный багор, чувствуя, как древко выгибается дугой, готовое лопнуть. Вода рвала шест из рук с чудовищной силой.
Сзади, на втором плоту, раздался отчаянный крик. Я обернулся, чуть не потеряв равновесие.
Течение подхватило второй плот и крутануло его. Одна из закрепленных телег опасно накренилась, веревки зазвенели, как струны. И тут сдали нервы у молодого жеребца. Конь встал на дыбы, дико заржал — этот звук, полный первобытного ужаса, резанул по ушам хуже ножа. Копыта заскользили по мокрому, ошкуренному дереву.
Один из казаков, совсем еще юнец, бывший всегда молчаливым, бросился к животному, пытаясь повиснуть на недоуздке.
— Назад! — заорал я, но было поздно.
Конь рванулся в сторону. Тяжелый круп ударил казачка в грудь. Парень картинно взмахнул руками, его сапоги сорвались с края плота, и он спиной рухнул в черную, бурлящую пасть реки.
Время будто замедлилось. Я видел, как вода мгновенно сомкнулась над его головой. Как взбесившийся жеребец, потеряв опору, завалился на бок, ломая доски, и с жутким всплеском тоже соскользнул за борт.
Мы бросили шесты. Плот тут же начало разворачивать, но мне было плевать. Рядом со вторым плотом на поверхность вынырнуло искаженное ужасом лицо казачка. Он не кричал — река забивала ему рот водой. Тяжелая одежда, сабля, что он не снял, тянула его на дно, под бревна.
В ту же секунду Авсей, находившийся на втором плоту, упал на живот. Он свесился за край так сильно, что его ноги оторвались от настила. Его рука, как железные клещи, вцепилась в воротник казачка ровно в тот момент, когда парня затягивало под плот.
— Тяни!! — заорали мы хором. Двое казаков и даже корнет, бывший на том плоту, все бросились на помощь, вцепились в его ремень, в штаны, выдирая из ледяного плена тяжелое, намокшее тело.
Да… его звали Петром. Вспомнил.
Они рухнули спинами на бревна, втащив пацана на палубу. Тот забился в судорогах, выблевывая речную воду.
Но жеребец…
Конь бился в воде, привязанный короткой веревкой к бревну. Он пытался плыть, бил копытами по плоту, его глаза были совершенно белыми от паники. Вода заливала ему ноздри. Плот кренился все сильнее, грозя перевернуться и похоронить всех. Вода уже по щиколотку стояла на настиле.
— Режь! — истошно закричал я, видя, как лопаются тряпки на бревнах. — Режь веревку, иначе все ляжете!
Сабля блеснула в сером свете. Один удар. Веревка лопнула.
Конь издал последний, булькающий звук, похожий на человеческий стон. Течение подхватило его огромное, тяжелое тело, крутануло в водовороте и стремительно понесло вниз. Конская голова еще пару раз показалась над черными волнами, а затем навсегда исчезла в ледяной пене.
— Навались на шесты!!
Мы гребли как проклятые. Мышцы горели огнем, легкие рвались от холодного воздуха. Я не чувствовал рук, онемевших от прохладной воды и напряжения. Мы дрались с рекой. Но я поймал себя на мысли, что лучше бы дрался с врагом, а не со стихией.
Когда днище плота с глухим, спасительным скрежетом врезалось в прибрежную болотистую почву противоположного берега, никто не сказал ни слова.
Я бросил шест и упал на колени прямо в грязь. Грудь ходила ходуном. Рядом тяжело, со свистом дышали мои люди. Со второго плота, шатаясь, стянули посиневшего, трясущегося Петьку.
Я поднял глаза и посмотрел на реку.
— Река суровая. Дань свою забрала, — философски заметил Усач.
— Главное, что не человеком, — сказал я.
— Не скажи… У казаков траур буде. Такой жеребец пропал! — не согласился со мной Захар.
— Давайте разгружаться. Еще не раз придется сходить туда-сюда, — с сожалением сказал я.
— Э, не, Платон, тута нужно иначе, — игрек Ванька. — Я сбегаю до караула.
Он показал в сторону. Там, где-то в километре от нас, может чуть больше, виднелось строение. Наверное, что-то в прошлом рыбацкое, может и лодки там были.
— Давай! — согласился я, посматривая на реку.
Я не из трусов, но было не по себе. Пять, нет все семь, если не больше, нужно сделать ходки. И каждая будет сопрягаться с проблемами. А вот если бы веревки было так, чтобы с берега на другой перекинуть. Так и переправляться намного легче пришлось бы.
Ванька договорился.
— С нас хлебного вина штоф. Найдем. Не все офицеры выпили. Но с возвратом, — сказал он, таща по земле моток тонкого каната.
К вечеру, измождённые оказались у русского лагеря, который располагался частью в Бобруйске, ну и частью за городом, вдоль реки.
— Карл! Я ушел. Мне по своим делам. Встретимся, честь имею, — сказал поручик, переправившись первым, вместе со мной и Потапычем.
— А как же я? — спросил корнет, но его собутыльника и след простыл. — Дал же Катеньке Бог братца дурака.
Он сказал это и оглянулся по сторонам. Я сделал вид, что не слышал.
Кумовство, не иначе. Прапорщику, значит, и ждать нечего, а нам приходится теперь томиться, пока не будет решения командования, который час здесь, на пыльной обочине тракта, под равнодушным солнцем, в окружении постовых, которые, казалось, специально смотрели на нас свысока. Чувство глубокой несправедливости закипало внутри, как смола в котле.
Хорошо, что пока ещё весь наш карп (так мы называли запасную рыбу, которую сушили и солили, чтобы не пропала, нанизывая на ивовые прутья) и тех коней, которые были с нами, не забрали. Лошади, крепкие и выносливые, паслись поодаль, иногда фыркая и отгоняя мух хвостами. Но что-то мне подсказывало, что это упущение будет скоро исправлено.
'Постовые явно уже приметили наших лошадей, — подумал я, бросив взгляд на сытых, но явно скучающих коней, которые жевали траву у обочины. — И наш немудреный скарб, что в торбах, им тоже, небось, глаз мозолит".
— Братцы, вы тут располагайтесь, мне в полк. Все прознаю, что да как, и вернусь, — сказал корнет.
Вот только что-то в его голосе было уверенности в однозначном исходе нашего дела. И я чего-то стал нервничать, словно бы предвидя нехорошее.
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Бобруйск
14 июля 1812 года
Полковое офицерское собрание, состоящее из офицеров Ахтырского полка, нельзя было назвать весёлыми и задорными посиделками. Скорее, это было сборище усталых теней, чьи лица, освещённые скупыми лучами солнца, прорывающиеся в щели деревенского дома, были бы хмурыми и в самый светлый день, не то, что под облачным небом.
Смурные, злые, готовые сорваться, офицеры тяготились необходимостью собираться и решать чью-то судьбу. Казалось, они были бы готовы подписаться под любым приговором не глядя и без разбору.
А еще… нередко была только видимость того, что решение принимается коллегиально, зачастую, как сказали братья Васильчиковы, так оно и будет. Потому-то многие офицеры, в том числе, и хотели убежать в вольницу, в партизанщину.
Отступление давило на всех. Это и вопросы чести, потому-то несколько стыдно встречаться, когда каждый, или почти каждый из собравшихся, считал, что ведет себя бесчестно. Они начинали в мыслях называть себя трусами. А еще и тяжесть переходов… Ведь для многих офицеров понятнее было, как и зачем идти в бой, чем — как бы это не казалось абсурдным — управлять солдатами во время переходов.
А еще и в боях под Миром полки изрядно потрепало, несмотря на то что русские войска в том сражении одержали локальную победу, мало повлиявшую на ход войны. Но и остановился бы Бонапарт… Нет, прет, значит победа под Миром только что и замедлила победное шествие Наполеона, которого в Гродно, Лиде и Вильно везде встречали радостными криками и цветами, как долгожданного освободителя.
И казалось, что «наше дело правое и враг будет разбит». Так, да не везде. Неприятно было понимать, что Наполеона встречают с цветами на западных окраинах Российской империи, что немало офицеры ранее встречали даже предательства среди местных помещиков. Только здесь, в Бобруйске, ситуация изменилась и люди, мещане, уже кажутся лояльными.
Правда все стоит сделать некоторую скидку, что сильно больше половины жителей Бобруйска — это евреи. Им что русские, что поляки и французы… Они вынуждены приспосабливаться и улыбаться, стараясь наварить гешефт с того, что русская армия стоит в городе уже как пять дней.
Жаркое лето 1812 года, по сути, обернулось ещё и Гражданской войной. На Западных белорусских землях наполеоновская пропаганда, чьи методы предвосхитили тактику таких деятелей, как Геббельс, создала образ русского императора-злодея. Наполеона же выставляли исключительно как освободителя, обещавшего возродить Речь Посполитую, сея смуту.
Хотя на самом деле местная шляхта, наперебой присягавшая Российской империи, жаждала собственного государства. И Наполеон, искусный манипулятор, обещал им создание Великого княжества Литовского, призрак которого манил властью и славой.
Но собравшиеся офицеры, в душной, темной, пахнувшей сыростью, большой избе, сейчас только что слушали про помещика, который клял на чем свет стоит российского императора. Полк проходил мимо этого поместья и тогда помещик был любезен.
Но и это не удивляло так уж слишком. Такие байки можно рассказать во время офицерских посиделок. А на повестке собрания стоял свой вопрос чести, коричневых доломанов Ахтырского полка, элиты, как они сами, и небезосновательно, думали, русской кавалерии.
Вопросы чести — материи тонкие, не терпящие суеты, но сейчас хотелось решить все быстрее.
Во главе грубо сколоченного стола председательствовал майор Николай Васильевич Васильчиков. Человек жесткий и властный, он чувствовал себя здесь полным хозяином. Его старшие братья были шефами прославленного Ахтырского гусарского полка, который в армейских кулуарах порой считали чуть ли не личным подразделением рода Васильчиковых.
Вдоль стола сидели и другие, уже покрывшие себя славой офицеры. Но все взгляды то и дело обращались к человеку, сидевшему по правую руку от майора. По старшинству чина именно он должен был сейчас вести дознание и сидеть во главе стола. И это было самое главное противоречие Ахтырского полка. Такое, что решиться не могло никак, ну кроме только ухода одного из спорящих.
Это был невысокий, жилистый офицер с отменной, густой черной шевелюрой и лихорадочным, пронзительным блеском в темных глазах. Подполковник Ахтырского полка Денис Васильевич Давыдов.
Он, как и присутствующий здесь же его боевой товарищ ротмистр Чеченский, принимал самое непосредственное, горячее участие в той недавней славной сшибке под местечком Мир. Там ахтырцы проявили отчаянное мужество и, несомненно, одержали верх над неприятелем.
Но цена была страшной — два эскадрона оказались потеряны. В какой-то момент кровавой карусели французам удалось частично рассечь гусарский строй. И среди тех, кто оказался отрезан врагом от основных сил полка, был офицер, над которым сейчас вершили суд чести.
Хотя у любого стороннего наблюдателя должно было неизбежно сложиться гнетущее впечатление, что судят здесь совсем другого человека — корнета Карла Иеронима Лерона, дворянина из бедного рода остзейских немцев. Того самого, который каким-то чудом смог вырваться из окружения и вывести людей к своим, хотя до этого момента был списан штабными как погибший на поле боя.
— … После этого мы разбили фуражиров, — голос корнета Карла Иеронима звучал хрипло, сорвано. Он стоял перед столом бледный, с воспаленными от недосыпа глазами, пропитанный запахом пороха и конского пота. А еще он уже чувствовал, что ситуация складывается как-то не так, как ожидалось. — Заложили в бочку с порохом, закопали ее в землю на дороге… Закинули туда картечь. Взорвали, когда они поравнялись. А потом сделали залп и уже покололи штыками…
— А где же пленные? Или части французов удалось уйти? Тогда почему они не организовали преследование вашего отряда? — голос майора Васильчикова прозвучал сухо, как щелчок взводимого курка. Он прищурился, сверля молодого офицера подозрительным взглядом.
Карл Иероним тяжело, судорожно вздохнул. Он стоял здесь уже минут сорок, раз за разом прокручивая в памяти страшные сцены прорыва, и с каждой новой минутой этого дознания все больше убеждался: это не доклад. Это допрос. Судят именно его — за то, что выжил, за то, что действовал не по изящным правилам линейной войны.
— Не было пленных, — глухо, но решительно ответил корнет, сжав кулаки так, что побелели костяшки. — Они оказали сопротивление. Были убиты. Все.
— Господин майор, — Давыдов, до этого хранивший мрачное молчание, внезапно подался вперед.
Все взоры мгновенно устремились на подполковника. Этот отчаянный рубака, ставший живой легендой еще в войну против шведов, обладал непререкаемым авторитетом. Если бы не засилье Васильчиковых, он был бы полноценным командующим полка. А так существовал невысказанный договор, «вооруженный нейтралитет». И может ли корнет быть той причиной, чтобы нарушать это соглашение? Вряд ли…
— Я не стал бы обвинять корнета, даже если бы он прямо отдал приказ никого не щадить, — Денис Васильевич говорил негромко, но в его голосе звенела сталь. — Это не та война, господа, где мы имеем роскошь играть в благородство и жалеть врага. Одно дело — правильная баталия на поле боя. И совсем другое — когда ты в тылу, когда от твоей решимости зависят жизни людей, которых нужно вывести к своим. — Давыдов обвел тяжелым взглядом притихших офицеров. — Я предлагаю не обсуждать действия корнета. Уйдя в рейд по неприятельским тылам, я бы и сам не оставил у себя за спиной ни одного живого француза.
В избе повисла тишина. Васильчикова здесь откровенно боялись, перед его связями лебезили. Но Давыдова в полку любили и искренне уважали. По справедливости, именно Денис Васильевич должен был сейчас полновластно вести ахтырцев в бой, но старшие братья Васильчиковы неизменно забирали реальное командование в свои руки, хотя статус шефов полка подразумевал лишь почетное, номинальное руководство.
Давыдов задыхался в этих рамках. В его беспокойном уме уже зрела, мысль: просить командование отпустить его на вольные хлеба. Уйти с летучим отрядом на коммуникации врага, жечь обозы, резать гарнизоны, сеять панику. Но единомышленников в штабах он пока не видел. Генералы мыслили категориями отступления и правильных фронтов, они не были готовы к такой партизанской жестокости. Нужно было хотя бы перевести дух от постоянного отхода, чтобы верхи созрели для подобных решений.
А рядом… Был другой офицер. И Давыдов чувствовал в той стороне гнильцу. Он знал, что этот поручик протеже майора Васильчикова и его братьев.
Тишина стала звенящей, когда майор задал главный, страшный вопрос:
— Скажите, поручик… Вы давали слово чести французам, находясь в плену, что останетесь там до момента обмена основными войсками? Или вы давали слово до решения командования того полка, в плену которого вы оказались?
Никакой оценки тем отчаянным, кровавым действиям, что были совершены отрядом корнета ранее, в избе так и не прозвучало. Нет обвинения прозвучали, караул уже вызван…
И тишина была равнодушной, словно молодой офицер только что в подробностях рассказывал, как варил походную кашу, а не как рубился с французами, хитрил с пруссаками и с боями прорывался ко Второй армии Багратиона. Его подвиг здесь никого не интересовал. Судили не за войну. Судили за «честь». А подвиг? В нем уже усмотрели состав преступления.
— Да, я давал такое слово… — голос поручика, стоявшего по другую сторону стола, дрогнул, но тут же окреп, наливаясь фальшивой уверенностью. — И меня насильно вывели из палатки, о чем могли бы посвидетельствовать те офицеры, с которыми я там находился. Тот младший унтер-офицер, который пришел за мной, вел себя крайне вызывающе! Он грубо толкнул меня, обессиленного ранами и скудным содержанием в плену, в плечи. Так сильно, что я буквально выпал из палатки в грязь. А потом он, простой солдат, меня, русского офицера, потащил за руку и даже посмел ударить! Очнулся я и попытался оказать сопротивление лишь тогда, когда мы были уже в двухстах шагах от лагеря, где располагались пленные. В нашу сторону стреляли, я принял вынуждено бой.
Корнет Карл Иероним, не отрываясь, смотрел на говорящего. На человека, которого еще недавно считал своим близким другом. Молодой офицер до боли стиснул челюсти, делая над собой колоссальное усилие, чтобы предательские слезы отчаяния и обиды не потекли по его впалым щекам, покрытым еще не жесткой мужской щетиной, а мягким юношеским пухом.
Он просто физически не мог поверить, что можно вот так хладнокровно, глядя в глаза, лгать. Если всё это правда, то почему же друг, названый брат, с которым они еще вчера делили последний сухарь и клялись в вечной верности, с которым коньяк пили и песни пели, не сказал ему об этом раньше? Ответ убивал веру в людей: потому что всё сказанное поручиком было абсолютной, гнусной ложью, призванной спасти его собственную шкуру.
— Это ложь! — не выдержав, в отчаянии выкрикнул корнет, делая шаг к столу. — Всё ложь!
— Мы слушали ваш бред около часа и не перебивали. Имейте честь и достоинство молчать, когда говорит старший по званию! — ледяным тоном, на грани прямого вызова на дуэль, оборвал его майор Николай Васильевич Васильчиков.
Майор осадил юношу не просто так. Он прекрасно знал, чей протеже этот оправдывающийся поручик. Старший брат председательствующего, генерал-майор Илларион Васильевич Васильчиков, отлично ладил и водил тесную дружбу с влиятельной семьей поручика. И если сейчас признать, что тот добровольно нарушил слово чести, данное врагу, и обесчестил себя побегом, то тень позора неизбежно ляжет и на самих Васильчиковых, которые протежировали его и взяли в славный Ахтырский полк, считавшийся их родовой вотчиной. Поручились за офицера.
Корнет поперхнулся воздухом и замолчал, чувствуя, как внутри всё обрывается. Иллюзии рушились. Он окончательно понял, что это не суд чести. Это заранее срежиссированное судилище. Но разум молодого человека всё еще отказывался принимать, что его товарищ, с которым они вместе смотрели смерти в лицо, сейчас так легко, ради призрачной репутации, втаптывает в грязь своих спасителей.
— Если будет угодно, господа, я бы мог прямо сейчас раздеться и показать все синяки и кровоподтеки, которые получил в ходе моего принудительного изъятия из плена, — набираясь наглости, продолжал поручик, чувствуя надежный тыл в лице председателя. — Единственное, чего я не сделал… я не вернулся обратно к французам. Мог! Но когда я собирался это сделать, прусские гренадеры уже открыли шквальный огонь, безжалостно убивая православных солдат, которые никаких клятв врагу не давали и бежали законно. Рядом находился тот самый младший унтер-офицер, который наотрез отказался дать мне в руки оружие. Я был бессилен хоть что-либо изменить! С одной стороны, на меня были наставлены ружья своих же ошалевших солдат и этого унтера, а с другой — над головой уже свистели пули преследователей.
— Вы только что говорили, что приняли бой! — поймал поручика на лжи Давыдов.
— Я? Да! Я голыми руками сражался, потом камнем, — лихорадочно, явно же выдумывая на ходу, оправдывался поручик.
— У нас нет повода думать, что это не так. Я видел в бою господина поручика! — поспешил защитить своего человека майор.
В избе снова повисла тишина, тяжелая, как могильная плита. Все всё понимали, но молчали.
Только Денис Васильевич Давыдов, опустив голову, горько усмехался в свои густые черные усы. Он усмехался от душащего его бессилия. Если начать ковырять эту грязь по-настоящему, можно вытащить на свет такие подробности, от которых содрогнется весь штаб.
Давыдов внутренне рвался встать, ударить кулаком по столу и выступить в защиту оболганного корнета, в защиту того самого безвестного младший унтер-офицер — героя, которого сейчас цинично назначали «козлом отпущения», вешая на него все выдуманные грехи и спасая честь труса.
Такая угодливая позиция — шанс для корнета Ленара, чтобы спихнуть на унтера, которого тут же арестуют, а все офицеры вроде бы как и не причем. Того и гляди, повеселеют, откупорят пару бутылок вина, что удалось купить у местных маркитантов. Плохенькое, дешевое, хотя по цене как французское шампанское. Но тут уж не до жиру, быть бы живым, ну или чуть хмельным.
— Ты так и будешь молчать, Денис Васильевич? — досадливо, с горячим кавказским акцентом прошипел сидящий рядом ротмистр Александр Чеченский, незаметно пнув Давыдова сапогом под столом.
— Уйми свою горячую кровь, Александр, — так же тихо, сквозь зубы, не поворачивая головы, ответил подполковник Давыдов. — Ты же должен понимать… Если я сейчас пойду в лобовую атаку против шефов полка, я не спасу мальчишку. Но я навсегда похороню свой рапорт о партизанском отряде…
Давыдов не стал договаривать. Он слишком хорошо помнил, как однажды уже пытался пойти против засилья братьев Васильчиковых в полку. Но слишком коротки были руки у этого невысокого, пусть и безмерно мужественного человека, чтобы открыто противопоставлять себя такой грозной политической силе.
Тому могущественному роду, который начал свое стремительное восхождение по карьерной лестнице еще в прошлую эпоху, через фавор при дворе Екатерины Великой. Роду, который до сих пор имел колоссальные связи в высшем свете и при дворе государя.
Было дело, что Давыдова чуть не разжаловали в рядовые за стихи, порочащие имя императора. Это был такой намек…
Его друг Александр Чеченский, будучи по рождению горцем, человеком с горячей кровью, абсолютно не приемлющим полумер и гнилых компромиссов, буравил Давыдова гневным взглядом. Для него было дико и совершенно непонятно то, что сейчас происходило. Для Чеченского белое было белым, а предательство — предательством.
А Давыдов… Давыдов скрипел зубами, но был готов пожертвовать тем самым безвестным младшим унтер-офицером — подумаешь, всего лишь одним солдатом! — ради того, чтобы не вступать в открытую войну с шефами.
Он знал субординацию: здесь, на суде чести, майор Васильчиков имеет формальное главенство над подполковником. Зато во всех остальных боевых вопросах именно Давыдов командует Ахтырским гусарским полком без каких-либо серьезных препятствий. Единственное, с чем приходилось мириться — это с тем, что плодами его полководческого таланта беззастенчиво пользовались старшие братья Васильчиковы, которые могли месяцами не появляться в расположении, но неизменно с помпой возглавляли парадные реляции после удачных атак гусар.
— Для меня всё остается очевидным и ясным, — властный голос Николая Васильевича Васильчикова разрезал напряженную тишину. — Корнет, вы категорически не справились с задачей по поддержанию дисциплины в том сводном подразделении, которое было вами сформировано при выходе из окружения. Но я не стал бы ставить это вам в вину в плоскости вопросов чести. Однако! Действия вашего младшего унтер-офицера выходят за всевозможные рамки, даже если бы он был столь героическим малым, как вы, корнет, пытаетесь нам тут его расписать. Ударить офицера? Избить его, изнеможденного?
Васильчиков выдержал паузу, наслаждаясь своей властью.
— Поэтому, корнет, мой приказ: вы лично арестуете унтера и всех тех нижних чинов, кто был замешан в этом возмутительном самоуправстве. Им будет вменяться в вину грубейшее нарушение субординации и бунт против русского офицера. Караул уже за дверью и ждет приказа.
Снова наступило тягучее, липкое молчание. Майор Васильчиков с вызовом посмотрел на Давыдова, ожидая бури. Он был уверен, что подполковник начнет негодовать, оспаривая решение, принятое майором в обход старшего по чину.
Но Давыдов молчал.
И тут тишину разорвал срывающийся, но полный отчаянной решимости голос.
— Это я отдал приказ! — корнет Карл Иероним Ленар сделал шаг вперед, его лицо было белым как мел, но глаза горели лихорадочным огнем. — Это я отдал младшему унтер-офицеру Белявину жесткий приказ любыми силами, даже если придется при этом бить и вязать, вызволить человека, которого я по наивности считал своим другом! Который называл меня братом и вчера делил со мной ужин, распивая коньяк. Все его слова ложь. Но приказ мой. И унтер не мог ослушаться.
Офицеры оцепенели.
— Я прекрасно понимал, что если он, поручик, дал французам слово чести, то, как баран, будет оставаться в плену! На проверку вышло не так, но вы верите лжи… — голос молодого человека креп, заполняя собой всю избу. — А я, возможно, по скудости своих лет полагал… Полагал, что бить врага, который вероломно вторгся на нашу благословенную землю, куда как более предпочтительно и честно, чем держать глупое слово, данное в плену убийцам! Это был вопрос выбора, господа! Выбор между так называемой «честью» одного офицера — и поруганием нашего Отечества! Зачем соблюдать этот рыцарский политес, когда наши враги давно вытерли о него сапоги? И примеры их зверств, примеры вероломства поляков и французов я вам сегодня приводил!
Все замолчали. Воздух в избе словно наэлектризовался. Такая постановка вопроса буквально сбивала с ног старых служак. Этот мальчишка только что ударил в самое больное место. Новый, яростный накал небывалого патриотизма, который только-только пробуждался в обществе и становился искренним порывом среди русских дворян — тех самых, что еще вчера предпочитали изъясняться исключительно на французском, а теперь ломали язык, стараясь говорить по-русски, — входил в жесткий, болезненный диссонанс с прежними, паркетными понятиями о воинской чести.
А ведь еще в воздухе повисло нечто страшное. Прямое обвинение во лжи прозвучало на весь штаб, а поручик-предатель повел себя так, словно бы и не заметил этой пощечины. Никак не отреагировал, стерпел. И майор Васильчиков, который по долгу чести и звания обязан был строжайшим образом пресекать любые предпосылки к дуэлям, сейчас прожигал тяжелым взглядом не вспылившего корнета, а, как ни странно, этого смолчавшего поручика. Трусость одного бросала тень на всех.
— У нас не закрыт вопрос чести, господин Ленар, — выдавил из себя поручик, побледнев.
— К вашим услугам, — ответил корнет.
Это был прозрачный намек. Даже не намек, а прямое указание на то, что после всего сказанного барьер неизбежен. Да, дуэли были строжайше запрещены государевым указом, за них разжаловали в солдаты. Но от этого они случались все чаще — а может, именно поэтому, особенно здесь, в действующей армии, где смерть и так каждый день ходила рядом. Все на нервах.
— Дело направится в суд… Примеры преступлений имеются, — сухо и непререкаемо отрезал Васильчиков, закрывая собрание. — Корнет вы исключаетесь из офицерского собрания.
Карла Иеронима Ленара увели под стражей. На его губах играла странная, отстраненная полуулыбка — глупая, вымученная гримаса, которая, наверное, должна была в его глазах олицетворять победу справедливости над ложью. Но здесь и сейчас она была абсолютно неуместна. Как, собственно, иллюзорна была и сама эта «победа».
— Честь имею! — холодно бросали офицеры, один за другим покидая избу.
— Зря вы так, — негромко, но веско сказал Давыдов, проходя мимо сжавшегося поручика.
В голосе подполковника не было гнева, лишь брезгливое презрение.
А шедший следом ротмистр Чеченский и вовсе намеренно, жестко задел лжеца плечом, втайне надеясь, что тот вскинется, оскорбится, вызовет на дуэль прямо здесь, на крыльце. Но поручик лишь пошатнулся и отвел глаза. Кавказец презрительно сплюнул на землю — он окончательно убедился, кто здесь трус и лжец, а за кем правда.
— Спокойно, мой друг, — одернул горячего Чеченского Давыдов, когда они отошли от избы. — Разжалуют мальчишку — это самое большое, что они смогут сделать… А мне мое чутье подсказывает, что корнет этот еще всем покажет. Порода героическая.
— Сколько несправедливости, Денис… — глухо прорычал ротмистр, сжимая эфес сабли.
— Это жизнь, мой друг. Просто жизнь… — философски ответил Давыдов, кутаясь в ментик.
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Бобруйск
15 июля 1812 года
Шум бивака — крики, треск костров, лязг шомполов и ржание сотен лошадей — сливался в один сплошной, давящий гул. Скоро он мне надоел. Просто захотелось побыть наедине с самим собой. Переходы, погони, бои… Это все понятно. Мужская работа и нечего рефлексировать.
Но когда эта работа сопряжена еще и с тем, что я не в своем времени, что нет вещей, к которым в иной жизни относился, как само собой разумеющееся, а тут… Да взять еду. Как же не хватает тушенки, или сублиматов, к которым привыкаешь на войне будущего.
И питание два раза в день — это в лучшем случае. Все набивают животы максимально. А я психологически не привык к такому. Даже на войне в будущем ты знаешь, что рядом сухпай и можно поесть в любой момент, когда реже летают над готовой беспилотники, и не стрекочет вражеский пулемет.
Общение, отношение к жизни иное, Бога поминать нужно часто, чтобы не смотрели, как на волка нерусского. Я человек верующий, как думал. Верить в Бога в будущем и сейчас — кажется, что две разные веры. В будущем, словно бы много оговорок по поводу религии, тут суровый фанатизм.
Казалось бы, что это все терпимо. Но в сумме всех сложностей получается чуть ли не надрыв. Я привыкну, свыкнусь, приму этот мир, как и он меня. Ни мне, ни этому времени не дано выбора. Нужно смириться. Но не сразу…
Да и места красивые тут. Березина — речка немалая, с таким быстрым течением, что плыть против него — это только пловцам и по силам. Раскидистые ивы по берегу, словно бы забор, преграда для глаз. Тут же и злые ежевичники. Ягоды на них еще не совсем зрелые, кислые. Но и до таких пока доберешься пару внушительных царапин получишь. А перекиси нет, как и зеленки, или йода. Тут каждая царапина — лотерея, где главный приз — смерть. А витамина С хочется.
И достаточно было только отойти на метров триста, чтобы, спрятавшись в густых зарослях, оказаться на берегу реки, причем в месте, где хоть нет крутого обрыва и даже что-то, похожее на пляж. Песочек, лодка-долбленка в кустах стоит.
Но был я не один. Со мной моя «законная доля» из трофеев, что мы привели с собой.
Это был роскошный, хотя и страшно измотанный темно-гнедой жеребец. Сейчас он выглядел не важно. Все же я не самый лучший и уж точно не самый опытный хозяин у коня. Или как меня в таком случае можно называть? Водитель? Да, я бы предпочел самый бутафорский багги этому коню. Но, что имеем.
— Ну, тише, тише… — Я сделал осторожный шаг вперед, стараясь, чтобы голос звучал как можно мягче. — Не бойся. Это вода. Помою тебя, да причешу. Зря ли у казаков выменял гребень? За кольцо золотое, брат! Это же какие расценки? Конские!
Я усмехнулся получившемуся каламбуру.
— «Ну так иди, поищи дешевле», — говорил мне один из донцов из нашего отряда, — жаловался я животине. — А куда идти? Да и подсказали уже, что в Бобруйске такие вещи, как гребни и щетки для коней точно выгребли все под чистую. Вот где бы бизнес развернуть. Ну да не мое это — на войне наживаться.
Я зачерпнул деревянным ковшом воды с реки и обдал коня, смывая грязь. Тот фыркнул.
— Да, братец, — продолжал я диалог с животным. — Водица не теплая. Может потому, что ночи холодные?
Жеребец, прозванный мной Буяном, всхрапнул еще раз, нервно переступил копытами и дернул повод, натягивая его до звона.
— Да не бойся ты воды! И мы тут, на бережку, — приговаривал я, все же подтягивая коня к реке.
Сам был в портках. Думал и полностью раздеться, да мало ли… Что именно «мало ли» так и не придумалось, но остался в исподнем, словно бы заодно белье и постирается. Две недели по лесам! До этого лежал трупом… Мыла в отряде не было. Так бы хоть нормально постирался. Но лучше уже песком и водой, чем вовсе не стирать.
Я смочил тряпку и стал смывать грязь с коня, периодически поливая его из ковша. Он стоял неподвижно и было впечатление, что знаком с процедурой. Ну а с холодной водой смирился.
— Знаешь, а я ведь не из мира этого, — вдруг хрипло произнес я, обращаясь к бархатному дергающемуся уху. — Честное слово. Вот кому рассказать, так и нельзя… А еще… больно мне, когда война в моем Отечестве. И чем помочь?
Конь фыркнул, словно бы посочувствовал.
— Экий ты у меня разумный! — усмехнулся я. — А тут еще солдатом простым очнулся. И не пойдешь же к Багратиону, не скажешь, что да как. Может быть, и взаправду написать письмо кому из генералов? Да вряд ли же сочтут за правду. И вот гложет это… и знать, пусть и не точно, как можно сделать, и не иметь возможности повлиять.
Жеребец переступил и повернул ко мне голову, глядя своим огромным, влажным, ничего не осуждающим глазом. Второй глаз словно бы прищурил.
И скорее всего он говорил мне: «Да мой ты меня быстрее, вода не такая уж и теплая. Нашел тут священника на исповеди». А мне хотелось поговорить и об том, о чем нельзя будет никогда больше.
— Мне все тут не привычно, я… даже на тебе поездить не могу достойно. А что, если недостаточно умелый и другие поймут, что что-то не так? Хотя… будет время, мы еще погоняем с тобой.
Движение со стороны кустов я одновременно и услышал, и почувствовал, даже кто именно пришел. Так что откровения закончились. А мой взгляд был направлен сперва на мои вещи, аккуратно сложенные не берегу. Там и оружие, без которого я никуда не хожу, даже по нужде с пистолетом.
— А ты чего меня чураешься?
Резкий девичий голос ворвался в мою тихую идиллию, в мою исповедь.
— Аглая… Вот же, подловила меня! — я криво усмехнулся, поворачиваясь к ней. — И ничего, что я в таком виде?
— Чего я не видела, — сказала она, но было видно по полным интереса глазам: что-то точно не видела, раз так смотрит.
Она стояла передо мной и очень мило, картинно сердилась. Вся такая строгая, подбоченившаяся. Пухлые губки упрямо подмяты под удивительно ровные, белые зубы. Не хватало только, чтобы она еще ножкой в гневе притоптывала для полноты образа.
А вот Буян копытом притопнул, словно бы сердясь на то, что наш с ним разговор прервали. Я вывел коня и привязал к раскидистой иве рядом с водой.
— Отчего, когда я подхожу к тебе, ты завсегда уходишь? — последовала прямая, чисто женская претензия.
Вот удивительно, откуда в ней это всё берется? Ведь она, по сути, простая девка. Ну да, пускай не совсем обычная крестьянка — выученная политесу, этикету и даже каким-то азам иностранных языков при барском дворе. Но менталитет-то всё равно должен оставаться крепостным! А ты погляди на нее: стоит вся такая важная, требовательная. Словно бы все вокруг по праву рождения обязаны ей прислуживать. Ну, или как минимум обязаны быть в нее до беспамятства влюблены и одаривать множеством знаков внимания, вплоть до самых неприличных.
Аглая подошла, стала близко ко мне и сопела своим аккуратным носиком, глядя мне прямо в глаза, ожидая ответа.
Поистине, как же прав будет наше всё — Александр Сергеевич Пушкин. Правда, сейчас он еще совсем мальчишка и вряд ли догадывается, насколько гениальной окажется его формула: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». (Или «тем больше»? Впрочем, суть не меняется). Безусловно, ни о какой высокой любви здесь не могло быть и речи. Но она была чертовски красивой — что бы там ни наговаривала мне моя совесть и разум.
Главным моим оружием оставалось сознание — рассудок взрослого человека, запертый в этом молодом теле, где прямо сейчас ядерным реактором бурлили юношеские гормоны. Как взрослый мужчина, я прекрасно понимал: подобные связи привести лишь к краткосрочному эффекту эйфории.
Однако проблем, которые эта связь притянет за собой, будет куда больше.
Во-первых, несмотря на бешеные гормоны и недвусмысленные намеки моего тела, которое бодро — даже слишком бодро — реагировало на одно только присутствие рядом красивой женщины… я оставался хозяином положения. Я владелец этого тела, и только мне решать, с кем, как и когда! Разум должен контролировать инстинкты!
А во-вторых… проблемы непременно начнутся из-за нашего негласного, джентльменского соглашения в отряде. Среди наших бойцов вряд ли нашелся бы хоть один, кто не мечтал бы примять траву в тех кустах, где мы с Аглаей случайно, или не совсем, оказались бы наедине. Здесь никого ни к чему не принуждали, всё держалось на честном слове. И я, пройдя с этими людьми пусть пока и недолгий, но весьма кровавый и героический боевой путь, просто не имел морального права рисковать внутренней дисциплиной и братскими отношениями внутри отряда ради мимолетной интрижки.
Было и еще кое-что. И самое главное…
Я поймал себя на мысли, что вопреки закономерной реакции тела, я отношусь к Аглае… не как к плоду греховных мыслей. Она для меня, как тот котенок, которого хочется защитить, обогреть. Но уж точно не этого… Что между мужчиной и женщиной происходит.
Спору нет, она была по-настоящему шикарна, но я, будучи закоренелым однолюбом в прошлой жизни, в этой тоже совершенно не собирался устраивать себе султанский гарем. У меня были другие планы, другие стремления, выходящие далеко за рамки плотских утех. Да и та, из прошлой жизни, пока никак не хотела уходить из сердца.
Аглая между тем откровенно обижалась на мое бездействие, на глухое молчание и на эту снисходительную усмешку взрослого, умудренного опытом человека. Усмешку, с которой обычно слушают маленькую девочку, грозящуюся, когда вырастет, обязательно выйти за тебя замуж.
Ты воспринимаешь это как милую детскую шалость и просто не желаешь травмировать неокрепшую психику грубым отказом. Хотя… где я тут умудрился разглядеть «девочку», я и сам не понимал. Чувствовал какую-то наивность в ее порывах, но умом не понимал.
Она смотрела на меня в упор, не отрываясь, и, казалось, даже не моргала. А затем всё произошло так резко, что я не успел даже рта раскрыть. Аглая одним слитным движением скинула с себя сарафан, оставшись в одной лишь тонкой нижней рубахе, насквозь просвечивающей в лучах безжалостно яркого солнца. Вот только что небо было полно облаков, как теперь почти что ясное.
— Остановись! — приказал я строго, как старший брат.
Да! Точно. Я смотрю на нее, как на сестру. И после этого озарения, даже и организм поутих, перестал выпирать из мокрых портков.
Но куда там! Опьяненная молодостью, бьющей через край жизнью и жгучим желанием, женщина одним рывком стянула с себя и рубашку, оставшись в чем мать родила и с тем, что приобрела за время своей, явно сытой, жизни. Она лишь затравленно, по-звериному стрельнула глазами по сторонам, проверяя, не увидел ли кто этого момента нашей слабости. Нет, ее слабости, а моей только некоторой растерянности.
Даже мой конь Буян, и тот неодобрительно фыркнул на подобное безобразие.
— Оденься! — потребовал я, как мне показалось железным голосом.
Но она снова посмотрела на меня и сделала шаг навстречу, пытаясь еще больше сократить дистанцию, чтобы уже вплотную прижаться всеми своими прелестями ко мне.
Надо было ломать эту мизансцену. Я молча взял коня за уздцы, отвязал, и нарочито спокойно отвел его чуть повыше по склону, словно бы уступая обнаженной красавице дорогу к воде.
— Плавать-то хоть умеешь? — бросил я будничным тоном.
Ох, как же зло она на меня зыркнула! И зря она это сделала, потешила. Я, наверное, куда больше упивался сейчас той абсолютной властью, которую имел над ней в эту секунду. Как брат старший может приструнить сестру и будет рад от этой победы.
Не ответив на мой насмешливый вопрос, она медленно, с затаенной надеждой оглядываясь в мою сторону, стала заходить в воду. Ее белоснежная, гладкая кожа постепенно погружалась в коричневатую, но всё же по-своему чистую воду Березины. Река медленно, но неуклонно скрывала от моих глаз, но сейчас главное, что и от возможных посторонних глаз, ту первозданную красоту, ради которой в древности цари могли запросто начинать кровопролитные войны. Я стал оглядываться. Не дай Боже, что еще кто-то увидит Аглаю вот такой. Это же… Чуть было не подумалось, что «позор нашей семьи».
Ха! Как же мое сознание быстро ищет якоря, которые держали бы меня в этом времени! Ведь без близких людей, без тех, за кого я буду в ответе, я продолжу думать, что чужой в этом мире. А так… Ну не брошу же я беззащитного котенка на съедение похотливым матерыми котам?
И тут…
Она резко, камнем уходит под воду, успев только в панике вскинуть руки кверху.
Ступор слетел мгновенно. Бросив поводья, я с разбегу ныряю в реку. Прохладная вода обжигает. Делаю рывок, подхватываю ее под водой за разметавшиеся волосы и силой притягиваю к себе. Вытянуть Аглаю за голову на поверхность с первой попытки не получается — она паникует и тянет на дно, — поэтому я делаю несколько мощных гребков свободной рукой в сторону спасительного мелководья.
Наконец я прочно становлюсь ногами на вязкое дно и подтягиваю отплевывающуюся девушку к груди. Она судорожно кашляет, глотая воздух, и смотрит на меня огромными, до смерти испуганными глазами. Я же, крепко обхватив, просто беру ее на руки и несу к берегу, тяжело ступая по воде. Выхожу на сушу и бережно опускаю ее вниз, сминая женским телом высокую, жесткую прибрежную траву.
Едва оказавшись на земле, она вдруг судорожно обвивает мою шею мокрыми руками и начинает лихорадочно, слепо целовать. Но делает она это как-то… неумело. Настолько неумело, что у меня в голове тут же простреливает мысль: «Да нет же, не просто так ее при себе держал тот барин. Не для постели только. Откуда столько неопытности».
Да и в тех немногих коротких беседах, что случались у нас наедине, Аглая тянулась ко мне как-то иначе. Я уже не был уверен, что она видит во мне самца. Скорее, она тянулась ко мне как к человеку, который впервые в ее жизни проявил к ней исключительное, нормальное уважение. Посмотрел на нее как на личность, а не как на кусок плоти, который хочется побыстрее употребить.
Насилу вырвался с цепких объятий.
— Давай договоримся, что мы будем друзьями, — произнес я предельно серьезным, глухим голосом, нависая над распластавшейся в траве девушкой, вырвавшись из ее захвата. — И я готов быть твоим верным другом. Не стоит омрачать и усложнять эти отношения тем, что мы прямо сейчас предадимся греху. Хочешь — назови меня братом. Я буду рад наречь тебя сестрой.
И как только я сам произнес вслух эту мысль, как только допустил, что она может быть моей названой сестрой, у меня в голове словно окончательно щелкнул тумблер.
Я понял, что именно она мне напоминает. Мою прошлую жизнь. Там, в моем времени, большинство знакомых мне девушек были именно такими — решительными, открытыми, порой отчаянными в своих порывах. То, что в этой суровой эпохе безоговорочно считалось разгульным, диким и греховным поведением, в моем потерянном будущем было бы просто нормальной, обыденной смелостью.
Словно бы Аглая была своя.
— Я тебя не понимаю… — ее голос дрогнул, сорвался на жалкий, совершенно беспомощный шепот, а на ресницах повисли капли, и я не был уверен, речная ли это вода. — Я второй раз в своей жизни тянусь к мужу. Но в первый раз меня пан… силой… и от меня отказались. А теперь, когда я сама, когда есть возможность, то ты…
Она запнулась, не смея произнести это вслух. Отвергнута. Раздавлена.
— Прикройся, — ровно и спокойно сказал я, поднимая с примятой травы ее тонкую рубаху и накидывая ей на плечи.
Она торопливо, путаясь в рукавах, оделась. Села на траву, подтянув колени к подбородку. Ее лицо раскраснелось так сильно, что на секунду я даже испугался, нет ли у нее проблем с сердцем. Но нет, это был просто стыд.
— Я… блудница? — тихо спросила она, не поднимая глаз, явно в отчаянной надежде на то, что я сейчас же брошусь критиковать этот страшный для нее тезис.
Я опустился перед ней на корточки, заставив посмотреть мне в глаза.
— У тебя есть грозное оружие, Аглая. Оружие, которым ты еще совершенно не научилась пользоваться, — произнес я медленно, чеканя каждое слово. — Это твоя неземная красота. Ты умна, девочка. Чертовски умна для своего положения. Но сейчас ты просто растеряна и не знаешь, как выжить в этом мире. Ты тянешься ко мне вовсе не от блуда. Ты делаешь это потому, что знаешь: я тебя защищу. Ты ищешь надежности.
Она слушала, замерев, ловя каждый звук моего голоса.
— И будь уверена, — я слегка коснулся ее плеча, закрепляя сказанное. — Я действительно тебя защищу. Я не дам тебя в обиду.
Она ничего мне не ответила. Просто судорожно всхлипнула, окончательно застеснявшись, резко вскочила на ноги и, не оглядываясь, побежала прочь по склону, путаясь в высокой траве.
Я смотрел ей вслед, пока ее силуэт не скрылся за деревьями. Не думаю, что я поступил неправильно. Напротив. Возьми я ее сейчас — и я бы взвалил на себя ненужный, связывающий руки груз обязательств, опустившись в ее глазах до уровня того самого безымянного «пана». Удовлетворив похоть, я бы потерял нечто куда более важное.
А так… Я только что выковал невидимую, но стальную цепь. Я привязал ее к себе не животной страстью, которая проходит, а абсолютным доверием и благодарностью. Такие люди не предают. И что-то мне еще подсказывало — сложно сформулировать что именно, может чутье — не зря я так поступил.
Я поднялся, отряхнул портки от налипшей травы и коротко свистнул. Буян, мирно щипавший клевер поодаль, поднял голову и неспешно направился ко мне.
— Оденься, приведи себя в порядок. Ну и когда я уйду, через время ступай следом. Ну нежно, чтобы кто-то нас увидел, — бросил я Аглае, потом подошёл к вещам и взял тряпицу, на которой было немного земляники и наиболее спелая ежевика. — А это тебе витаминчики.
— Чего?
— Мм… ягодки, — сказал я, осознавая, что рядом с Аглаей на миг, но потерял контроль над главным.
И это не влечение к женщине, а то, чтобы не швыряться обычными для меня словами налево и направо. Какие витамины? Их еще не выявили.
Нужно было возвращаться в лагерь. Вода в Березине была холодной, но война, катящаяся на нас с запада, обещала быть невыносимо жаркой. Каким будет еще вердикт по нашему делу, для меня бесспорно героическому — вопрос.
И уже на подходе к месту, к тому самому посту, где размещался наш отряд, я понял, что у нас проблемы. И что вряд ли стоит рассчитывать на медные трубы, фанфары и лавровый венок. Как бы колючий терновый не надели.
Стоило только посмотреть на лица людей, моих боевых товарищей, чтобы проникнутся глубиной их растерянности, может даже и страха.
Это был настоящий шок.
Едва я вернулся с реки, отряхивая воду с сапог, как на меня вылили ушат ледяной воды, поистине холодной, а не такой, как в реке: наш офицер арестован. Лагерь гудел в том числе и по этому поводу. На нас смотрели косо. И мало того, приходили, словно бы мы звери в зоопарке, поглазеть. Что ж это за гуси такие пасутся на окраине Бобруйска, что их офицера вместо того, чтобы наградить, арестовывают.
А ведь еще пару часов назад бойцы, перебивая друг друга и пуская сизый табачный дым, только и судачили о том, как именно их станут награждать. В своих наивных солдатских фантазиях они уже доходили до того, что сам генерал Петр Иванович Багратион, этот горячий кавказский орел, лично спустится с коня, будет жать их загрубевшие руки, обнимать, троекратно целовать и приговаривать, что они — истинные русские богатыри. Прямо как это любил делать покойный Александр Васильевич Суворов.
И вот на фоне этих сладких грез о серебряных рублях и Георгиевских крестах люди внезапно узнают, что они, оказывается, если не бунтовщики, то, в какой-то мере, преступники. Ну, раз командира взяли под караул, значит, рыльце в пуху у всех.
Проблема, и я не знал пока как ее решить. А еще — как только об этом узнали солдаты и унтеры — нам стало известно, что обвиняли меня в немыслимых бедах. А корнет, Карл Иероним, взял всю вину на себя. Вину, которой не было, но…
А есть хоть один из миров, где люди живут по справедливости и правде?

Глава 17

Бобруйск
15 июля 1812 года
— Что делать будем, Потапыч? — тихо спросил я, подойдя к нашему фельдфебелю.
Старый служака стоял мрачный как грозовая туча, машинально теребя темляк на тесаке. Наверное с таким видом решают убить человека, конечно же я о враге, или нет, проявить милосердие. Эмоциональные качели отчетливо читались в глазах крестного. Он то подавался вперед, сильнее сжимая эфес клинка, который зачем-то взял, то разжимал и словно бы пятился назад. Глаза загорались пламенем, быстро после наполняясь страхом. Наверное, за то, что собирается совершить глупость.
Я спрашивал его вовсе не потому, что растерялся. Как раз наоборот: по своему прошлому — или будущему — опыту службы я имел перед глазами немало примеров того, как начальство мастерски умело выставить виноватыми тех, кого по всем законам логики следовало бы осыпать наградами. Армейская бюрократия во все времена жрет людей с одинаковым аппетитом.
Но это были люди другой эпохи. Местные солдаты искренне, до фанатизма верили, что где-то там, на самом верху, есть справедливость, дарованная даже не генералами, а самим Господом Богом и Государем Императором. Им, как малым детям, было физически больно и сложно воспринимать такую циничную несправедливость. Как устроено тут? К кому идти? Кому объяснять, переубеждать?
Они же, как дети, часто и прощали несправедливость, продолжая верить, что любимы и один случай — не показатель обратного. Один… второй… третий…
Мне же просто требовалось нащупать дно, понять юридические особенности этого времени. Сказать, что я настолько глубоко копал законы эпохи Александра I, чтобы с ходу разбираться в хитросплетениях полевого аудиториата и понимать, за что здесь волокут на гауптвахту — значит сильно соврать. Я откровенно плавал в этих реалиях.
Мундир в будущим — да, мне пошили для реконструкторских баталий. А в остальном… Знал, на уровне, наверное, студента, никогда не будучи историком. Но никак не обладал знаниями по эпохе сродни тем, что должны наличествовать в голове преподавателя.
Градус абсурда и рассеянности повышало еще и то, что мы как стояли табором у реки на самой окраине огромного, пропахшего конским навозом и кострами военного лагеря, так и продолжали стоять. Никто за нами не приходил, не крутил руки, не срывал амуницию. Мы словно зависли в воздухе. С оружием!
Вот так и стояли, молчали. Но все же скоро фельдфебель ожил.
— Что арестовали нашего корнета — факт, а вот за что — собаки их знают, — тяжело вздохнул Потапыч после долгих размышлений, безнадежно разведя руками в заношенных зеленых рукавах. — Себя не вини, и я побратимам это поведал. Тут что-то иное… Такое, что руки чешутся.
Я тут же, на корню, задавил в себе острый порыв развернуться, строевым шагом пойти к штабным палаткам и жестко спросить с командования, какого черта здесь происходит. Может, в тонкостях эпохи я и не плавал как рыба в воде, но здравого смысла хватало.
Задавать вопросы генералам нижнему чину в 1812 году — верный способ отправиться под шпицрутены. И да ладно, за правду можно и пострадать. Но когда можно только отхватить предсмертное состояние, если не хуже, но ничего не добиться — это попахивает героическим дебилизмом.
К нам уже подходили наши бойцы. Все понимали, где нынче центр принятия решения, коли уж офицеров нет. Но стояли чуть в стороне, ожидали, опять же, как дети, что скажут старшие товарищи.
— Братцы, нечего отчаиваться! — я повысил голос, стараясь придать ему лихой уверенности, и хлопнул ближайшего солдата по плечу. — Обязательно разберутся. Корнет наш — офицер героический, себя в обиду не даст, да и нас не бросит.
— Он — ахтырец, а мы егеря! — словно учитель на уроке поправил меня Потапыч.
— Пока он — НАШ командир! — сказал-отрезал я. — А не командир, но НАШ человек. А мы своих бросать не должны.
— Белявин, — Захар усатый растолкал других и вышел к нам с Потапычем. — Все ты верно говоришь. Но не потому ли, что твои вины на себя взял немец наш.
Я так посмотрел на него, что Усач отшатнулся. Да и не только я, и крестный счет, что младший унтер неправильные слова говорит.
— Да понял я, не зыркайте так… два сапога пара, вам такими взорами неприятеля бы валить. Сам Напольен преставился бы, — сказал Захар, переводя ситуацию в шутку.
— Все, будет, — скомандовал Потапыч.
Служивые стали расходится.
Оглядывая постой, я внезапно понял: нас стало заметно меньше. Навскидку человек двадцать незаметно испарились из нашего расположения. И это были сплошь бывшие пленные, те самые отбитые бедолаги, которые прибились к нашему отряду недавно. Не все, но подавляющее большинство.
— А куда остальные-то ушли? — нахмурился я.
— Так пока ты коня на реке намывал… или еще кого старательно натирал, — с тонким укором и легким прищуром протянул Потапыч. В его голосе скользнула ирония — старый лис явно намекал на то, что прекрасно осведомлен о тайном визите Аглаи к берегу. — Пришли ишные офицеры. Построили своих, да и забрали обратно по ротам.
— А что же наши офицеры? — резонно спросил я, игнорируя шпильку про Аглаю.
Потапыч лишь красноречиво, с тяжелым скрипом портупеи, пожал плечами.
Мы относились к Пятому Егерскому полку, которым командовал не кто иной, как полковник Иван Федорович Паскевич. Тот самый, который в будущем — если маховик истории покатится по знакомому мне сценарию — должен стать светлейшим князем, графом Эриванским и великим русским фельдмаршалом. Правда, тем самым дряхлым фельдмаршалом, который, по сути, бездарно провалит первый этап войны с турками в середине столетия, а затем спасует перед коалицией европейских держав в мясорубке Крымской кампании.
Но это будет потом. А сейчас, в грозовом двенадцатом году, я был абсолютно уверен, что тридцатилетний Паскевич — человек дерзкий, амбициозный, волевой и горячий. Пороху он уже понюхал изрядно. Россия в последние годы только и делает, что воюет.
И такой командир чисто физически не может отдать своих солдат на поругание каким-то тыловым крючкотворам. Это просто шло вразрез с жестким кодексом дворянской и офицерской чести этого времени, как я это понимал. Своих здесь не сдавали. По крайней мере, я очень на это надеялся.
— Корпус наш, Седьмой пехотный, почитай, всем авангардом уже к Могилеву пылит. Так что высоких защитников у нас тут нет. Сироты мы, — на тяжелом выдохе произнес Потапыч, скребя небритый подбородок.
— И вдогонку побежать за своим полком не можем… В леса? Бить француза? — размышлял я.
— Ты дурости не говори! Там, в лесу и найдут наши кости. Нет, такой дурниной не заманишь, — отвечал Потапыч. — А тут еще и такой нужник добрый.
— Добрый? Ты подружился с нужником? — усмехнулс я.
— А с чего не добрый? Сядишь себе, мечтаешь, как Напольену хвост отрежешь. Лепо! — поддержал мою шутку крестный.
Да, пока что еще не системно, но я стараюсь вводить некоторые санитарные правила. Не все получается. Не все воспринимается положительно, как, например кипячение воды. В жару, даже в летнюю прохладу, пить теплую или горячую воду напрочь отказываются. И даже разговоры про то, что в любой воде скоро появляются головастики, тина, если она постоит, значит изначально все это там есть… не помогает. Не укусно и все тут. Уксус добавлять можно, но его попросту нет.
А туалет зашел…
Он был быстро построен в стороне от лежанок и костров, скрытый за густыми кустами у реки, стал центром притяжения, может и ради уединения, для любования красивым, а уже потом и для соблюдения санитарии. На обрыве, с видом на реку… Только насекомые и могли с такого удобного строения в живописном месте согнать солдат. А то устраивали бы заседания.
Это было полевое отхожее место, но выстроенное с такой основательностью и заботой о деталях, словно оно предназначалось не для временного пребывания в лесу, а служило капитальной усадебной постройкой. Мне нужно было только предложить идею и в целом описать, как я вижу такое место… Интимное, между прочим. Не было такого повального разложения, чтобы где ели, там и гадили. Но достаточно было и пару часов пробыть на месте, чтобы окрестности уже становились минными полями. Тут и кони и люди. И еще не разберешь, кто больше… Вместо привычного для суровых походных условий наспех вырытого рва, перед высокой комиссии из егерей предстало настоящее произведение полевой инженерии. Над глубокой, ровной траншеей возвышался прочный деревянный каркас, мастерски собранный из крепких ветвей. Главной же особенностью конструкции была толстая, идеально ошкуренная и отполированная жердь, закрепленная горизонтально на высоте обычного стула. Она позволяла не балансировать на краю земли, а расположиться с относительным комфортом, присев на гладкое дерево. Чуть позади предусмотрена вторая, параллельная перекладина, которая выполняла роль импровизированной спинки.
Стремление принести частицу цивилизованного комфорта в суровые реалии дикой природы читалось здесь буквально во всем. Вокруг конструкции был заботливо сплетен плотный экран из соснового лапника, создающий уютную ширму, защищающую от пронизывающего ветра и посторонних глаз. Над головой раскинулся небольшой навес из коры и плотных веток, спасающий от внезапного дождя. Дерево сиденья было обработано так тщательно, что исключало любую возможность посадить занозу, а подходы к сооружению были выложены мелкими камешками и аккуратно утрамбованы, чтобы не месить сапогами грязь.
— Нужно таких еще сделать. А то нынча и не усядешь, все занято. Красота им, — говорил Потапыч и смеялся. — Добро это, когда солдат отдушину видит, а не все в серых хмарах у него в голове.
Хотелось прямо сейчас серьезно поговорить и об остальных правилах санитарии, чтобы сообща с Потапычем сделать и жизнь комфортнее и безопаснее. Но нас перебили.
Тут же, звеня шпорами и шурша широкими синими шароварами, подошел Авсей, донской казак. Тот самый лихой ухарь, с которым мы еще и уговорились сойтись в кулачном бою на потеху биваку. Но сейчас в животе тянуло от тревоги, и настроения махать кулаками не было совершенно.
— Браты, уходить нам надо, — глухо сказал он, поправляя сбитую на затылок фуражку. — Остатки казачьих полков атамана Платова послезавтра в летучие отряды сводят. Мы к своим станичникам и примкнем. Не обессудьте, служивые, — казак шагнул вперед и, пахнув крепким самосадом и конским потом, полез обниматься.
В свете тягостной, унылой обстановки, что давила на плечи, подобный спешный уход казаков казался форменным предательством. Словно крысы бегут с тонущего корабля. Вот только медвежьи объятия Авсея были абсолютно искренними, до хруста в ребрах. Такое не сыграешь, да и незачем лукавить.
— А как же уговор? Как же я тебе рожу бить буду? — криво усмехнулся я, хлопая его по широкой спине.
— А даст Бог, свидимся! Чего мне сейчас тебя калечить? — блеснул белыми зубами в густой бороде Авсей.
— Это мы еще поглядели бы, кто кого, — выдавил я ответную усмешку.
В сторонке у походных котлов, в которых уже булькал жидкий кулеш, возилась Аглая. Она хлопотала над обедом, изредка бросая тревожные взгляды в мою сторону. А на нее, не отрываясь, пялились все уходящие казаки. Смотрели жадно, тяжело сглатывая, как свора голодных мартовских котов смотрит на крынку сметаны, стоящую на столе, но которая точно предназначается не им, а для поедания хозяйских пельменей.
Не удержались бы, оставшись с нами, точно натворили бы дел с девкой… А мне потом со всеми ими разбираться.
Но все же было несколько тягостно смотреть в спины казакам, с которыми уже свыкся, в бою был. Упадническое настроение старался в себе давить прессом оптимизма, но что-то все менее успешно.
Станичники споро свернулись и быстро умчались прочь, стараясь не смотреть нам в глаза, словно им действительно было совестно за свое поспешное решение. Впрочем, от этой их стыдобы нам образовался внезапный профит. Одна из тяжелых крестьянских телег, из-за которой мы еще недавно до хрипоты спорили при дележке, так и осталась сиротливо стоять на месте. Донцы словно бы «забыли» ее вместе с трофейным провиантом и личными вещами французских мародеров.
Расплатились за бегство? Зная их — это ну очень щедро.
— Я пойду в штаб и узнаю всё. Переодеться только мне надо из этого тряпья, — уверенно заявила Аглая, подойдя к нам с Потапычем, едва пыль из-под копыт улеглась на дорогу. — Не откажут же господа офицеры барышне, всё расскажут.
Я озадаченно переглянулся со старым фельдфебелем.
— Тьфу ты! Еще не хватало, чтобы я на старости лет за бабьи юбки ховался, — недовольно пробурчал он, сплевывая в траву.
Но… я не верил, что какой офицер польститься на преступление, как только увидит девушку. Это вон казак прямолинеен. А офицеры-дворяне обходить будут, да усы накручивать.
— Иди, сестренка. Если получится — век благодарны будем, — кивнул я. — Но слушай крепко: ежели какая штабная сволочь приставать начнет или лапы распустит — сразу кричи и беги к нам. Будь он хоть обер-офицер, морду в кровь расшибу. И еще… если что, то начни говорить на французском. Сразу же к тебе обходительнее станут. Но если что… убью.
Сказал — и сам поразился. По законам военного времени, поднять руку на офицера — верный расстрел. Но я чувствовал, что сделаю это не раздумывая. На таких нервах я бы сейчас действительно, не моргнув оком, дошел до самого Багратиона и высказал князю в лицо всё, что думаю об этой абсурдной ситуации.
И надо же было такому случиться… Едва Аглая переоделась и, сияя природной красотой, женственностью и той самой чертовской манящей силой, которую в моем будущем назвали бы сексуальностью, упорхнула к штабным шатрам, как на сцене нарисовались новые лица.
— Итак-с, всё по описи вы повинны сдать нам! — гнусаво провозгласили два подошедших пухлощеких субъекта.
— Да у нас тут не бивак, а Невский проспект или Арбат, столько народу ходит, — пробурчал я, но тихо, чтобы никто не слышал.
Они были в мундирах, но странных, без четкого полкового шитья. Темно-зеленые, но сразу же бросалось в лицо — нет эполет. Комиссионеры.
Типичные тыловые крысы, интенданты без нормальных знаков отличия. Вот хотел бы нарисовать интендантских жлобов, так с них и рисовал бы. Пузатые, с поросячьими глазками, что чуть заплыли, но так и бегают, выписывая хитроватые виражи. Дресс-код у них такой что ли? Берут только измеряя величину пуза?
Вели себя эти стервятники предельно высокомерно, брезгливо морща носы. Они тут же принялись шарить глазами по нашим повозкам, а один, особо наглый, бесцеремонно подошел и стал сдергивать холстину, прикрывавшую отвоеванное оружие и личные трофеи, которые мы уже честно распределили между собой.
Заметив этот грабительский жест, я рефлекторно опустил правую руку на кожаную лядунку на поясе. Там, на самом дне подсумка, туго завернутые в тряпицу, лежали мои драгоценности: золотые кольца и прочие увесистые побрякушки, снятые нами с мертвых поляков и спесивых французов. Отдавать добычу тыловым боровам я не собирался.
У меня вовсе были мысли по поводу некоторого прогрессорства, или как должно называться то, что я хотел бы немного опередить время, пока что лишь в части оружия, да и то для близких, но все же. И без начального капитала, как я думал, нечего и вовсе дергаться. Ну и так… деньги нужны.
Я подошел к ним чуть ближе. Иные солдаты стороной стояли, глазели, но ничего не говорили. Вот уж это раболепие перед мундирами. Впрочем… никаких знаков различия.
— Милостивые государи, а может, вы для начала соизволите предоставить хоть какое-то казенное предписание, дабы совать свои носы в имущество, которое вам не принадлежит? — ледяным тоном процедил я.
Подобравшись, я как пружина шагнул им наперерез. Резким, выверенным движением буквально вырвал из пухлых пальцев этого непонятного типа край плотной рогожи и аккуратно, но с силой накрыл телегу, надежно скрывая от их сальных глазок лежащее там добро.
— Офицер, который привел вас сюда, ныне под арестом, а посему всё имущество, что вы награбили, подлежит строжайшему учету провиантской комиссии! На то я сейчас же выпишу вам бумагу, — взвизгнул один из них, с наглым упорством делая шаг ко мне и вновь пытаясь откинуть ткань.
— Я не знаю, кто вы такие, какая тыловая крыса вас сюда прислала и где ваши предписания с печатями. Пока не будет приказа от командования, лично согласованного с моим командиром, полковником Иваном Федоровичем Паскевичем, всё это имущество останется при нас. Оно добыто в штыковом бою, ценою крови и жизней русских солдат и офицеров. И мы здесь — единственные распорядители последней воли тех командиров, что почили на поле брани, — я шагнул вплотную, нависая над интендантом и жестко глядя прямо в его бегающие глазки.
Почему так вел себя? Вот о подобном мы говорили во время реконструкций. Таких вот дельцов я знаю. Это комиссионеры — интенданты по сути.
Подошел и Потапыч. Он был хмурый, не угодливый, как перед офицерами, даже жесткий.
— Вы не читали «Учреждение по управлению большой действующей армией»? Там все прописано. Что в бою взяли — наше! — решительно сказал он.
— Оружие обязаны сразу же сдавать, — комиссионеры не сдавались, хотя было видно, что обескуражены.
Наверно вот так, подойти и взять на испуг солдат — считалось плевым делом. Но не на тех нарвались.
И я тут же вспомнил это «Учреждение».
— Оружие сдается за деньги. Где наше серебро? И без приказа полковника Паскевича или кого-либо вышестоящего мы не подчинимся вам, — сказал и я.
А потом моя напускная дипломатия дала резкий крен. Впрочем, слова больше и не понадобились. За моей спиной угрожающе захрустели ветки. Бойцы, уставшие и злые, бесшумно сомкнули ряды. Кто-то многозначительно поигрывал пудовыми кулаками, а кто-то с сухим лязгом, от которого у любого интенданта мороз пойдет по коже, взвел кремневый замок на ружье. Два пухлощеких маркитанта, решивших нахрапом и мошенничеством отжать наши трофеи, мигом оценили диспозицию и торопливо попятились назад.
— А ты, мил человек, по добру-поздорову пошли бы к Лешему. Али мне куда подальше послать? — казалось, что Потапыч уже на все махнул рукой и пошел ва-банк.
За нашими с Потапычем спинами стояли уже бойцы, которые, с предельно серьезными и решительными лицами направляли штуцеры на интендантов. С одной стороны — на душе поет звонко птица. Наше братство! С другой стороны — а не спутал ли я звонкое птичье пение с карканьем вороны, которая предвещает еще большие проблемы, чем те, что у нас есть?

Глава 18

Бобруйск
15 июля 1812 года
Напряжение, казалось, было таким, что того и гляди, заискрится. И я напрягся, даже не смотря на мои воспоминания, как у реконструкторов отрабатывались подобные моменты и что даже те, кто отыгрывал рядовых, по сценарию могли по матушке посылать таких вот комиссионеров. Мало ли, как воспринимают потомки правила и модели поведения предков.
Но то, что в глазах пришлых стервятников появился отчетливый страх и что они даже не пробовали больше взывать к дисциплине… Все тут правильно.
— Вы еще пожалеете об этом! Как есть разбойники — что ваш офицер, что примел, что вы сами! — истерично выкрикивал один из них, когда оба дельца, не солоно хлебавши, трусливо ретировались прочь.
— Я сейчас ему! — театрально всполошился Ванька, словно бы дернулся вдогонку.
— Ну давай! — сказал Потапыч, еще и рукой показал направление.
— И что? Сдерживать не станете? — спросил балагур.
— Да ну тебя, шут гороховый. Знаю, что не дурень ты… А енти кусать не могут, не клыкастые…
— Но засосут до смерти, если что, — вырвалось и у меня.
Напряжение тут же сошло на нет. Братцы, как только представили — боюсь подумать даже что именно — так зашлись смехом, что некоторые солдаты, проходившие в метрах двухстах от нас, стали оборачиваться и морщиться, силясь посмотреть, что тут у нас вообще происходит.
— Не робейте, братцы, всё образуется, — попытался я приободрить своих, поворачиваясь к строю. — А коли нет, так через пару дней плюнем на всё, уйдем в леса и будем воевать сами по себе.
Я искренне рассчитывал, что эта лихая фраза будет воспринята благосклонно, чуть ли не с громогласным «Ура!». Вот только повисла тяжелая пауза. По всей видимости, люди до одури устали скитаться по буреломам, спать в сырости среди муравьев и клещей, которых мы ежедневно вытаскивали друг из друга. Один из наших солдат давеча уже отдал Богу душу — в моем времени сказали бы, что от энцефалита, а здесь это называли «лесной лихорадкой» или еще какой заразой. Возвращаться в зеленую чащобу дураков не было.
Да и я, признаться, ушел бы в партизаны только от полной безысходности. Хотя теперь я куда лучше понимал Дениса Васильевича Давыдова, который, к слову, должен был обретаться где-то здесь, неподалеку. С его-то вольнодумным характером сам Бог велел оказаться подальше от штабного начальства и бить врага так, как велит чутье, а не устав.
— Как дела ваши, братцы? — раздался вдруг со стороны дороги раскатистый, бравый отклик.
Когда мы обернулись, отходя от злополучной телеги, то поняли: то никого, то от гостей отбоя нет. Гарцуя на разгоряченных конях, к нашему биваку приближались два кавалериста. Судя по характерным коричневым доломанам, расшитым желтыми шнурами, это были офицеры Ахтырского гусарского полка. Почти такие же мундиры носил и наш арестованный корнет. Разница была лишь в том, что на плечах одного из всадников тускло поблескивали витые эполеты подполковника.
«Вспомни черта, а он уже и копыта вытер», — сардонически подумалось мне, когда я всмотрелся в лицо офицера и понял, кто именно к нам пожаловал.
Да, это был он. Тот самый Денис Давыдов. И у меня к этому человеку накопилась масса очень неудобных вопросов. Как такой офицер — кристально честный, вольный рубака, каким его рисовал советский кинематограф и историки всех мастей, — мог допустить, чтобы нашего корнета вот так просто взяли и бросили под арест? Отчего-то я «узнал» его. Уж больно похож был Давыдов на актера, что сыграл его в фильме «Эскадрон гусар летучих».
Настроение даже немного приподнялось: поговорить и увидеть легенду — уже хоть ложка меда в бочке дегтя, что на нас за последний час выкатилась.
— Ну, братцы, чего носы повесили? — весело, я бы даже сказал, заразительно улыбаясь, спросил всадник. Тот самый, в котором я с первого взгляда заподозрил подполковника Дениса Васильевича Давыдова.
Ментик его был изрядно запылен, шнуры потускнели от бивуачной копоти, но карие глаза горели живым, неукротимым огнем. Еще он был без головного убора, и кучерявый.
— Ваше высокоблагородие, так небось вы и сами знаете не понаслышке, и уж точно не со слов тыловых сплетников, что именно приключилось-то, — сумрачно прогудел старый егерь Потапыч, не поднимая глаз и ковыряя шомполом золу у костра.
Разочарование, перерастающее в апатию — вот настроение моих товарищей. Даже высокий — в смысле чина, а так-то Давыдов коротышка, офицер не добавил активности. Резко как-то от веселья и даже счастья, что выжили и выбрались, да еще и с прибылью, сменилось на растерянность.
— Да, случилось… А о том много судачить не станем. Одно скажу: коли от меня зависеть будет, корнета вашего славного в обиду не дам. Но откель вам, солдатам, знать, какова она изнанка да кухня офицерская? Чай и устав довольно не изучили. А тут законы… — как мне показалось, совершенно искренне, с легкой ноткой досады проговорил подполковник. — По себе не судите.
Он лихо, с коротким звоном кавалерийских шпор, спешился. Окинул цепким взглядом стоявшего ближе всех егеря — это был наш Ванька Балагур. Немой вопрос гусара был ясен: кто примет поводья?
Ванька, не будь дураком, солдатскую науку знал туго: тут же подскочил, почтительно перехватывая повод взмыленного чубарого донца. Получил медяк.
Вот же… я ведь такое воспринимаю, как унижение. А Ванька и обрадовался. И солдаты посмотрели на полковника с уважением, а на Ивана с завистью. Какой там номинал медяка, что еще и завидовать? Тем более, что все из нашей, егерской, солдатской банды уже не бедные. И серебро имеется из трофеев и медь звенит в подсумках.
— А что, братцы, никак солдатский кулеш поспел? Может, и накормите гостя? — Давыдов повел носом и, как мне показалось, весьма жадно покосился на два закопченных медных котелка, булькающих над углями.
Я к тому времени уже успел уяснить одну нехитрую армейскую истину: разговоры о еде на бивуаках звучали куда чаще, чем о самой войне. И чем наш лесной партизанский рейд отличался от солдатский обычной службы, так это трофейными харчами и приварком, о котором мало какие солдатские артели похвастать могут.
Если с поляков, разгромленных гусар, удалось стрясти лишь заплесневелые сухари да немного каменного от старости сыра с вяленым мясом, то разгром французских фуражиров дал нам в котел такой навар, что ложка стояла. Порой казалось, что гречневая крупа и сочные куски свинины варились не в воде, а непосредственно в кипящем топленом жиру.
— Каша! — осуждающе напомнил Потапыч.
Один из егерей, спохватившись, бросился к костру и принялся остервенело помешивать деревянной ложкой начавшее было подгорать варево. Аглая наша запропастилась, а мы в своих мрачных думах о судьбе командира едва не прозевали готовку.
«Ну и куда я ее отпустил?» — тут же промелькнула мысль. — «Но это же было ее решение».
Вот только сердце стало чаще стучать. Назвал сестренкой, так пуще прежнего начал о ней беспокоится.
К счастью, ничего критического не стряслось… С кашей! А что с Аглаей, так пока и думать не хочу. А хочу уже отправиться следом за ней.
Но пока… Запах от костра пошел такой умопомрачительный, густой и мясной, что у меня в животе призывно заурчало, а слюноотделение увеличилось десятикратно. Оказывается уже давно не ел… Да с прихода сюда и не харчевался.
Тут же рядом с котлом возникла глубокая глиняная миска. В нее щедро, с солидной горкой, навалили горячей каши, да еще и выудили со дна котла самые увесистые, лучшие куски разваренного сала.
Подали сперва Давыдову, потом его молчаливому спутнику-офицеру. Удивительно, но оба так жадно принюхались, что едва ли не закатили глаза от удовольствия, принимаясь за еду. А я-то, наивный, всё же думал, что продовольственное снабжение офицерского состава, тем более в элитных частях русской армии, куда богаче нашей походной каши. Впрочем, сытнее этого блюда в осеннем лесу даже не придумать. Гречка пропиталась жиром и разварилась так, что буквально таяла во рту.
А еще Аглая каких-то травок, ведьма этакая, нарвала, добавила, и каша еще и пряной стала. Очень вкусно. Голодному человеку — божественный нектар.
На пару минут, под дружное чавканье и треск сырых поленьев в костре, мы даже забыли о том, каково нынче наше незавидное, подвешенное положение.
— Хорошо, видать, вы пощипали француза, сноровисто. Вот это я уважаю, — проговорил подполковник с набитым ртом, утирая усы тыльной стороной ладони в кожаной перчатке. — Хотя в штабах немногие со мной в том соглашаются. Но я так скажу: когда солдаты так сытно харчуются, то с них и спрашивать в бою можно поболе. И учить справно, не боясь, что на марше от бескормицы падать начнут! — продолжал он нахваливать наши харчи.
Я сидел молча, было разрешено офицерами, а мы так и не сопротивлялись, расселись на притащенных поваленных деревьях. Вкусно… и яростно наворачивая свою порцию, я почти не замечал, как горячее месиво обжигает нутро — или, скорее, блаженно согревает его. Однако в мыслях крутилась подозрительная иголка: как-то уж больно гладко стелет этот командир. Неспроста он тут.
— А кто тут, братцы, тот самый младший унтер-офицер, за которого головой поручился корнет Карл Иероним Линар? — внезапно спросил Давыдов, отставляя миску.
Спросил вроде бы всех, но при этом цепкий, пронизывающий взгляд его темных глаз уперся почему-то именно в меня.
А может, просто потому, что все остальные егеря и пехота, как по команде, повернули головы в мою сторону, сдавая с потрохами?
— Я, ваше высокоблагородие, — коротко признался я.
— Да ты сиди, чего уж встрепенулся, словно на смотру перед государем, — усмехнулся Давыдов, когда я машинально, по выработанной еще в той, прошлой жизни привычке, резко вскочил на ноги, вытягиваясь во фрунт. — Да и не мой ты солдат. А коли хотя бы половина из того правда, о чем ваш, нет — наш корнет с жаром рассказывал… Коли ты и впрямь ему во всем был верным помощником в свалке, то это вполне позволяет тебе посидеть у одного костра рядом со мной.
— Ну не только ж я… Вон, фельдфебель Потапыч… — сказал я.
И только сейчас вовсе подумал, что я так и не «вспомнил», как Потапыча зовут, как его фамилия. Упущение.
Повисла неловкая пауза. Все напряженно ждали, как поведет себя этот нежданный, свалившийся как снег на голову гость.
Но было интересно наблюдать за растерянностью мужиков. В присутствии офицеров, да еще и целого подпола, все стали такие… манерные, ели медленно.
Но… эстетика поедания солдатского кулеша не приходит вдруг. Потому и чавкали, и смешно сдерживали отрыжку. Облизывали ложки, как… прости Господи… не с крестиком на груди о таком думать.
Даже мысли о том, куда там подевалась Аглая, как это нам сообразить, чтобы посылочку корнету отправить… Даже они отошли в сторону на миг, мгновенье… минуту.
Жизнь — она ведь везде жизнь. И на войне тоже! Как трава пробивает асфальт, так и жизнь. И скоро мы жили. Вот посмотрели друг на друга, шепнул я пару скабрезных шуток про наш эстетизм, подхватил мой юморной запал Ванька…
И уже скоро все смеялись — жили! Может быть, чтобы завтра многим умереть? Но это будет завтра.
Захотелось в нужник… нет, не по той нужде, для чего он создан. Подумать, поразмышлять. Усталость накатывала. Но тут были гости, и нельзя не уважить. Как оно еще в жизни придется?
— Вы только взгляните, Александр Николаевич, — вдруг хмыкнул Давыдов, которого вся эта напускная чинность у костра, тоже начала изрядно забавлять. Он толкнул локтем своего спутника. — Гляньте, как герой-то наш кашу поедает. Локтей не расставляет, в полный рот не напихивает, манерно так несет… Может, мы и не к солдатскому костру подошли, а на каком-нибудь балу у царственных особ в Царском Селе находимся?
И оба офицера искренне, в голос расхохотались. Да так заразительно, что невольно и у меня на измазанном сажей лице проступила улыбка.
А вот побратимы по оружию посмотрели на меня так, словно бы видели в первый раз. Что? Заподозрили, что я не свой?
— Ик! — сочно икнул я, потом еще и специально обмазался кашей, облизался…
Отрыгнуться не получилось. А честно старался, аж голова закружилась. Посмотрел на ложку, но… учитывая некоторые ассоциации, что ранее возникали в моем воспаленном воображении, решил ее не облизывать.
— Вот! Сразу видно, что младший унтер-офицер! — сказал Давыдов, вновь рассмеявшись.
А вот его товарищ посмотрел на меня странно, словно бы заподозрил в том, что я скрывать должен всю свою новую жизнь.
— Ну будет вам… — сказал Давыдов.
Мне тут же стало понятно, что он прощупывал нас. Или скорее все же расположить. И уже солдатушки бравы ребятушки, навострили свои ушки и готовы внимать словам подполковника, как проповеди священника. Манипулятор. Но я не стал бы в этом обвинять. Разве же сам я безгрешен?
— Ну, а как всё там происходило-то? Братушки, что приметили, что видели — всё говорите, — Давыдов внезапно посерьезнел, отставив миску, и в отблесках костра его темные глаза уже лишились смешинки. — Как били фуражиров? Сколько их было, при каком оружии? Бойкие ли были ребята, или так, труха древесная? Всё до капли расскажите. По каким дорогам они ходили, какие обозы тянули?
Эта пулеметная очередь вопросов меня несколько успокоила. Я ведь правильно понял подход товарища… м-да… господина подполковника. Из всех присутствующих у костра, наверное, только я один знал наверняка: именно Денис Давыдов после Бородинского сражения организует летучий партизанский отряд. И будет кошмарить французов на коммуникациях и в тылу так беспощадно, что сам Наполеон прикажет расстрелять этого «черного дьявола» на месте. Ему от нас нужны были не байки, а разведданные. Как враг ведет себя: состав их команд, повадки, маршруты.
Полились солдатские рассказы. Особенно блистал наш Ванька-балагур.
— И, значит, прет он на меня, тесак наголо! А я хвать оглоблю… Гляжу, а он уже без кивера своего, башка голая, а на лбу-то… батюшки святы, рога пробиваются! — заливался соловьем Ванька, активно жестикулируя.
— Да что ж ты, олух царя небесного, брешешь господам офицерам⁈ — смеясь, но и краснея, одергивал нашего весельчака старый Потапыч.
Потапыч смотрел на Ваньку, ну как может только отец, когда его сын несколько куралесит. И стыдно за поведение сыночка, но ведь своя кровинка, свой засранец. Да и смешно…
— Так, может, и привиделась с перепугу! А может, то сам Господь показал мне те рога, указывая, кто в войске антихриста чертом служит! — не сдавался выдумщик, ссылаясь на гуляющий по армии слух о том, что Синод предал Бонапарта анафеме.
— За тобой, егерь, хоть записывай, а потом книжицы смешные издавай, — вытирая выступившие от смеха слезы, проговорил товарищ Давыдова.
И этого получилось рассмешить. Значит уж точно добром и жизнью веет от нашего теплого костра. Не обжечься бы, не сесть ближе.
Я смотрел на них и поражался. Как же мало нужно этим суровым людям эпохи кремниевых ружей и штыковых атак, чтобы вот так, искренне смеяться над смертью. Как же тяжело рассмешить пресыщенного человека в моем будущем. Наверное, для этого нужно быть именно таким: более открытым, по-детски наивным, не отравленным цинизмом. Хотя и здесь, и там — везде хватает несправедливости.
— Ну всё, будет, позубоскалили, — Давыдов резко, словно отрубил, оборвал смех. Лицо его вновь стало жестким. — Нету у меня времени лишнего. Давай ты, унтер, рассказывай. Да лучше доложись по всей форме, а то снова рассмеемся, а толку для дела от того не прибавится.
Он посмотрел на меня тяжело, испытующе. А егеря и другие бойцы нашего подразделения, которые подошли на смех, ну и на кашу, удивились. Как детям сказали прекращать мультфильмы смотреть и направляться спать.
— Первое столкновение было вынужденным. Польские уланы… — начал я свой доклад, стараясь говорить сухим штабным языком.
Но нельзя было и перебарщивать. А то где это я научился быстро и четко, а еще и максимально информативно докладывать.
Выдавал только суть: тактика врага, дистанции, калибры, — именно то, зачем, по моему мнению, кавалерийский офицер вообще интересуется стычкой в лесу. Но делал это несколько неуклюже, как мне казалось. Корнету Линару я бывало и более четкие доклады делал.
— Так говорите, их было всего два десятка? Французов? И не шибко-то сторожились, ходят по нашим землям как по своим бульварам, не боясь ничего? — настроение Дениса Васильевича резко поменялось в худшую сторону. Желваки на его скулах заиграли, говорил он зло, сквозь зубы.
— Так и есть, ваше высокоблагородие. Идут нагло. Но там, у местечка Мир под Несвижем, им еще можно было так расхаживать. А вот уже здесь, в коренных губерниях, где русских людей больше, а поляков, готовых им прислуживать, куда как меньше, — не будет им никакой опоры. Местные припасы прятать начнут, а многие крестьяне и вовсе сами с топорами да вилами в леса уйдут. И бить супостата из засады — это уже не разбой вовсе, а благородное, государственное дело, — закончил я свой почти получасовой доклад, закинув в голову будущего командира партизан ту самую, главную идею.
— Да… А ты и впрямь, младший унтер-офицер, мог бы иному безусому корнету указывать. Бойко и на удивление справно говоришь, по-офицерски, — задумчиво протянул гусарский подполковник.
Давыдов на мгновение замялся, обменялся с сидящим рядом товарищем быстрым, многозначительным взглядом, а затем хитро усмехнулся в усы:
— Вот что, братцы, скажу я вам: может так и случиться, что, как вы верно изволили выразиться, пойду я вскорости разбойничать супротив этого антихристова войска. И вот гляжу я на вас… Поступите ко мне под начало? Конно ходить умеете?
Вот так вопрос. Что ответит обчество?
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Умеем ли мы конно? Спрашивает он, Давыдов. Надо — научимся. Вот только ты сам бы сперва отпросился на такое дело. Помнится мне из послезнания, что только после Бородино отпустили Давыдова на вольную охоту.
И всё мгновенно встало на свои места. Пазл сошелся. Теперь стало понятно, зачем он здесь, отчего весь такой свой в доску и зачем выспрашивал детали. Действительно, кроме природных донских казаков, бойцов лучше нас — уже злых, обстрелянных в глухих белорусских лесах, — для основы летучего партизанского отряда было просто не сыскать.
Что ответить?
— Ваше высокоблагородие… — окинув взглядом всех наших бойцов, по праву старшего, а то, может, и бати, начал отвечать Потапыч. — Мы же в свой полк рвемся, пехотные мы, штыком колоть обучены, по штуцеру молотком стучать. Куда нам к вашим, к конным-то? Старик, а в пояс вам поклонюсь, офицеру славному, не взыщите за отказ.
Потапыч, как мне показалось, излишне театрально осел на одно колено, всем своим видом показывая, что он чуть ли не вконец одряхлевший, немощный старик. И вот откуда у него это тонкое понимание момента? Или на уровне сугубо мужицкой интуиции он так безошибочно действует?
Знаменитый партизан откровенно засмущался от того, что сейчас этот резко сдавший, седой солдат, кряхтя, пыхтя и показательно хватаясь за поясницу, собирается ему в ноги кланяться. И прозвучало это от старого служаки не как унижение, а как исключительная мера уважения к старшему по званию.
Вот умеет этот далеко еще не старый, хотя явно пожилой фельдфебель выкрутить ситуацию таким образом, чтобы, как говорили в моем будущем, и рыбку съесть, и… косточкой не подавиться.
— Нам бы, батюшка, — продолжал вдохновенно играть свою роль Потапыч, перейдя уже на сугубо неуставные, доверительные обращения, — нам бы всем с корнетом остаться. Уж больно мы сроднились с ним, обстрелялись вместе. Вот с ним бы и шли, так били супостата, что французские хвосты только виляли бы, убегая за Неман!
Давыдов очевидно был обескуражен таким напором. Тут бы, по уставу, следовало сурово попенять фельдфебелю за эдакие вольности в обращении. Но подполковник сам себя загнал в эту ловушку. Он сам же и выбрал этот доверительный тон общения с простым людом. Давыдов и создал обстановку, при которой ему было явно неловко сейчас менять личину, вытягиваться во фрунт и строить из себя строгого, застегнутого на все пуговицы штаб-офицера.
А я тем временем уже полностью разгадал хитрый план Потапыча. Чуть что, если подполковник его и одернет, — он всегда может сослаться на возраст: извините, бес попутал старика, контузия гудит, в голову ударила не та жидкость. И всё, взятки гладки! Не будет же Давыдов сейчас, на глазах у всего бивуака, наказывать плетьми славного ветерана за всего-то аргументированный отказ.
— Вот гляжу на вас, ваше высокоблагородие, а словно в глаза смотрю самому Александру Васильевичу Суворову! Батюшке нашему, с кем довелось мне служить во имя Отечества на Рымнике, еще при матушке-государыне Екатерине Алексеевне… — добил гвоздь по самую шляпку Потапыч.
Не скажу, что Давыдов окончательно поплыл и вовсе растерялся, или, как девица красная, принимал такие лестные комплименты. Но сравнение с самим великим генералиссимусом Суворовым пробило даже его гусарскую броню.
Подполковник неловко кашлянул в кулак и явно заторопился уходить. Как мне показалось, именно этого своими театральными репризами, которые прямо сейчас демонстрировались неискушенной солдатской публике, Потапыч и добивался. Выдавить начальство с позиции без единого «выстрела».
Я бы с огромным удовольствием и дальше смотрел на то, как смекалистый старый солдат, повидавший в жизни немало порохового дыма, вежливо, но непреклонно вынуждает офицера покинуть наше импровизированное собрание. Но, если честно, какой толк мне был во всех этих разговорах? Тем более было видно, что солдатики, отдыхающие у составленных в козлы ружей, все равно жмутся и в присутствии высокого начальства не могут вести себя как обычно.
В этот момент мой взгляд, скользнув сквозь сизый дым костров, резко выцепил в полумраке красивую женскую фигуру. Чуть вдали, там, где стояла наша дальняя фуражная телега с мундирами поляков и французов, облокотившись на большое деревянное колесо, в прекрасном расположении духа красовалась Аглая.
Пользуясь моментом замешательства офицеров, а также тем, что фокус всеобщего внимания был намертво прикован к распинающемуся Потапычу, я бесшумно скользнул в тень и направился к ней, обходя лужи и конский навоз.
— У тебя всё хорошо? — негромко, с ходу спросил я девушку, приблизившись вплотную.
— А что мне станется? Я сестра солдата и дочь солдатская, — вздернув острый подбородок, ответила она. Аглая явно гордясь собой, прям подбоченилась.
— А с чего ты дочь солдатская? — спросил я, но тут же улыбнулся, понял задумку.
— Но как мне еще выходить одной в лагерь, чтобы не прикрыться тем, что за моей спиной хоть кто-то стоит? Тут намедни нарисовался один офицер… молодой да дерзкий, с золотым темляком на сабле. Начал выпытывать, кто я, да чьих кровей буду. Всё норовил в шатер на вечер пригласить…
— Когда это… намедни? Мы тут всего-то день? — удивился я.
— Ой, да будет… Долго ли?
Она посмотрела на меня из-под полуопущенных ресниц, всем своим видом давая понять, что так и не смирилась с тем, что я прилюдно назвал ее сестрой и, кажется, действительно считаю таковой. Намеренно ли она это делала, или у женщин подобное поведение заложено неосознанно и передается с молоком матери? Но сказано это про «молодого да дерзкого офицера» было явно с одной-единственной целью — чтобы я заволновался, заскрежетал зубами и начал ревновать.
И я действительно заволновался. Вот только дело было вовсе не в ревности.
— Было бабе скучно, так купила порося, — сказал я, вспоминая присказку своей бабушки.
— А?
— Вот нужно было мне к тебе, сестра, в братья набиваться? Только и проблем, да переживаний прибавил… — сказал я и поспешил добавить: но не жалею…
— Так это я поросенок? — возмутилась она.
— Так получается, что я баба? — спросил я.
И мы засмеялись. Но так, сдерживаясь, закрывая ладонями рот. Чего привлекать к себе внимание других.
— Узнала чего? — спросил я, понизив голос и бросив быстрый взгляд по сторонам.
— А как же не узнать, если все такие говорливые, словно бабы на ярмарке? — хмыкнула Аглая, поправляя выбившийся из-под платка локон. — Про нас, говорят, споры ходят разные у начальства, или как его…
— Командования.
— Во и у него тоже. Но никто из полковников к себе брать не хочет вас. Ни пехота, ни кавалерия… По нам это, по вам… Дикие мы для них. Вы… Еще и говорят, что пленных добивали, чуть ли не… глупости, конечно.
— Я понял. От партизанщины все воротят нос, им бы гладкий строй да устав. А что по нашему корнету удалось узнать?
— На этой… как ее… гапибавке он.
— На гауптвахте? — поправил я, усмехнувшись про себя тому, как крестьянский язык корежит немецкие военные термины.
— На ней самой. Сидит в бревенчатой избе на краю лагеря, еще с двумя проштрафившимися офицерами. Часовые у дверей строгие. Говорят денщики меж собой, что арестантов и повезут дальше под конвоем. Никто разбираться в их вине пока не будет, генералам не до того. А завтра или послезавтра войско уже должно сниматься с бивуака и выходить форшмаршем в сторону Могилева, — заговорщицки сообщила моя персональная шпионка.
Мне вдруг остро захотелось обнять Аглаю — крепко, как старший брат может обнять младшую сестру за отлично выполненное дело. Но я одернул себя, подумав, что пока не время и этот жест может расцениваться девушкой несколько иначе.
А вместо объятий я замер, пораженный мыслью о том, насколько же дырявая безопасность в нынешнем русском войске. Если простая девица, пусть и бойкая на язык, красивая, но могла прийти к штабу и спокойно, походя, разузнать всю подноготную: когда армия уходит, куда марширует, где содержат арестованных офицеров…
Уверен, что задайся она целью узнать, где сам император Александр Павлович или Багратион любят выходить на вечерний променад «до ветру» в одиночестве… Она бы и это выведала! Для французского шпиона или наемного убийцы, которого теоретически мог бы подослать Наполеон, получить нужную информацию было бы просто плевым делом. Никакой контрразведки. Беда…
— Умница моя. Горжусь такой сестренкой! — всё же не удержался я и, шагнув вперед, коротко, но крепко прижал девушку к себе.
— Вот же дал Бог братца на мою голову! — попыталась иронично усмехнуться она, слегка отстраняясь, но щеки ее предательски вспыхнули в свете костров.
Я перевел взгляд в сторону. Двое гусарских офицеров, включая Давыдова, уже отъезжали от нашего костра, растворяясь в сумраке. Пора было действовать, не оставлять же корнета, путь хоть бы знает, что мы за него. Я тут же решительно направился к Потапычу.
Хотя нет. Чего с ним шептаться по темным углам, если мое предложение должно быть одобрено всем нашим разношерстным солдатским обществом? Мы же, почитай, вольная артель. Никто за нас ответственность брать не хочет.
— Вот так, братцы, — громко начал я, выходя к свету костра. — На гауптвахте он сидит, в избе. И я считаю, что мы своих на произвол судьбы не бросаем. А его благородие корнет, хоть и немец по крови, да наш по духу! Сколько раз вместе под пулями ходили! Надо его из беды выручать или хоть подсобить чем… — закончил я свою зажигательную речь перед честным собранием.
И тут я с удивлением понял, что на меня из-под насупленных бровей смотрят как-то недоуменно. И даже… снисходительно. Вот бывает такое неловкое чувство: человек, которого в принципе уважают многие, вдруг ляпнет какую-то очевидную глупость. С кем не бывает, сморозил чушь по незнанию. Вот так смотрели сейчас на меня ветераны.
— Это добре, что Аглая разузнала, где точно та гауптвахта стоит. Спаси Христос, дочка, — прокашлявшись, дипломатично начал Потапыч. Всем своим видом старый фельдфебель демонстрировал, что ему несколько неловко за то, что я тут распинаюсь с прописными истинами. — Но, Платон… пока ты коня на реке купал да скребницей чистил, мы тут даром времени не теряли. Посылали уже Емельяна к обозу. Кабы он у маркитантов или у жидов-торговцев купил барской снеди — колбас там, сыру, да коньяк добрый выменял для благородия. Уж скинулись деньгой-то, не оскудеем. Ну и как ты мог подумать, что того не сделаем? Нехристи мы что ль какие?
— Так… а чего ж мне-то ничего не сказали? — вырвалось у меня.
Наверное, голос мой в этот момент прозвучал, как голос обиженного ребенка. Но действительно вышло как-то неловко. Я тут, понимаешь, выдал такую, не без пафоса, речь. Собирался словно бы убеждать прожженных солдат в том, что нужно помочь офицеру, нужно его подкормить, пока наш молодой орел томится в темнице.
А они… Они мало того, что сами всё порешали в рабочем порядке, так еще и оказалось, что уговаривать их было не нужно! Уговаривать ветеранов не бросать своего командира — при их-то понятии о чести — это даже в какой-то степени обижать людей. Вон, даже не из наших скудных собственных запасов сухарей решили посылку передать, а выменяли что-то из деликатесов! Офицеру ведь статус блюсти надо даже под арестом.
Я в очередной раз почувствовал себя несколько… не из этого времени. Чужаком, который всё еще не выучил местных правил игры. Ничего, как в картах: нужно начать играть, а там уж правила интуитивно освоятся.
— Емельян в коммерциях больше нашего понимает, чем даже врага бить. Хотя и врага бьет штыком исправно, — подал голос Усач, подкидывая сучьев в костер. — Провиант-то мы добыли. А вот как всё это добро передать корнету через караулы? Вот это вопрос вопросов… Завидит офицер дежурный, заберет, там его право будет. Схарчат ведь часовые всё, до благородия и крошки не дойдет.
Я задумался. Мой взгляд невольно скользнул по Аглае. В голове начал складываться дерзкий план. Нехорошо, конечно, думать о том, чтобы использовать женщин в подобных целях… Но ей ведь, по сути, почти ничего и не угрожает. Если она проявит свое актерское мастерство, часовые только слюни пустят.
— А сколько, братцы, караульных по уставу должно быть у гауптвахты? — деловито спросил я.
— Эх, Платон… — вздохнул Потапыч, качая седой головой. — Вот воюешь ты исправно, баталии придумываешь, как вести правильней. Засады ставишь, как сам черт. А устав гарнизонной службы знаешь плохо. Не гоже это! Буду я с тобой его учить, пока весь наизусть не вызубришь, как молитвенник… А караульных у офицерской гауптвахты положено…
* * *
— Вот же егоза! — восхищенно выдохнул Ванька, не сводя глаз с удаляющейся девичьей фигурки.
Аглая, вмиг преобразившись, наполнилась какой-то первобытной, колдовской шаловливостью. Она шла к избе гауптвахты, плавно и дразняще виляя бедрами, от которых просто невозможно было отвести взгляд. И даже из-под простого сарафана и наброшенной поверх шали можно было без труда угадать, сколь изящные и волнующие формы имеют эти пленительные изгибы женского тела.
Мы же, словно заправские диверсанты — или, как называли таких сорвиголов в этой эпохе, «охотники» — сидели в засаде за грудой трухлявых бревен и, затаив дыхание, следили за тем, как реагируют и куда смотрят караульные.
Я поймал себя на мысли, что эта вылазка — весьма неплохая, в сущности, тренировка для нашей команды. Боевое слаживание, так сказать. Мало ли, может, когда-нибудь нам придется точно таким же образом, крадучись в ночи, снимать часовых у дверей особняка, где заночевал какой-нибудь французский генерал маршала Даву. Или Мюрат… Хочу Мюрата… в смысле… пленить.
Сестренка выдавала… Ванька рядом со мной аж плотоядно облизнулся, точь-в-точь как мартовский кот, учуявший миску с жирной сметаной.
— Хороша баба… Ох, хороша! — сокрушенно зашептал он, теребя лямку подсумка. — Может, в кости её раскинем меж своими, а, Платон? Или жребий потянем? А то как же так: эдакая сладость рядом ходит, и никому не достается… Мед, а не девка.
Я медленно повернул голову. Заметил, как Усач, который был с нами третьим «диверсантом», тоже выжидающе уставился на меня в темноте. Очевидно же, что Ванька выступал сейчас от лица всего нашего нехитрого солдатского коллектива, решив вот так, «на дурачка», прощупать почву и разузнать мой настрой. Аглая объективно не могла оставлять мужчин равнодушными, тем более в походных условиях, где женская ласка ценилась на вес золота.
Надо было расставить все точки над «i». Здесь и сейчас. Иначе поползут шепотки, которые разрушат всё доверие.
— Я при всех назвал её сестрой, — чеканя каждое слово, шепотом произнес я.
— А потом она уже все уши прожужжала нам про это. Пчелка медовая, — попытался отшутиться Ванька, хотя его голос дрогнул под моим тяжелым взглядом. — Ну, ты ж как старший брат… подобрал бы уже ей жениха из наших, а? Чего добру пропадать?
— А ты прям готов жениться? Под венец с ней пойдешь? — прошипел я.
Краем глаза я продолжал контролировать обстановку у избы, превращенной в гауптвахту. Реакция караульных на появление Аглаи, наконец, последовала. Они покинули свой сбитый из грубых досок «домик» в виде будки, коряво выкрашенной в черно-белыми полосами. Надо же, тут, в городе, который занимает армия на неделю, не больше, но гауптвахта с будкой.
И вот одуревшие от скуки и караульной службы гренадеры даже сделали пару шагов, покинув свои посты у будки, и приблизились к девушке, которой вдруг, «совершенно случайно», понадобилось кокетливо поправить сползшую с плеча шаль прямо в полосе света от факелов.
— Ну… не прям уж жениться, а так… приласкать, — Ванька попытался глуповато улыбнуться.
Я резко, всем корпусом развернулся в сторону этого балагура. Моя рука железной хваткой легла на его воротник, притянув к себе так близко, что наши носы едва не соприкоснулись.
— Значит так, Иван, — я был предельно серьезен. — Коли я назвал её сестрой, то в обиду её никому не дам. И вы не псы кобелиные, чтобы под хвостом у сучки вынюхивать и от похоти голову терять. Усекли? Относитесь к ней как к родной крови. Аглая — девка добрая, смелая и умная. Она найдет, чем отплатить нам всем за защиту, и помимо того, что ты себе уже в греховных помыслах нарисовал!
— Всё… Сразумел. Не гневись, Платон. Бес попутал, — пошел на попятную Иван, отведя глаза.
— Вот и хорошо, — я разжал пальцы и выпустил его воротник. — А теперь — тихо. Я впереди, вы — след в след за мной. Вперед!
Я скомандовал так, словно мы и впрямь выходили на ликвидацию вражеского дозора в глубоком тылу.
Сперва мы двигались медленно, перетекая от тени к тени, стараясь не брякнуть «амуницией» — бутылками, что были в корзине. Потом пошли более уверенно, когда со стороны крыльца послышались густые, раскатистые басы покинувших свои посты часовых, пытавшихся заигрывать с Аглаей. А после раздался и строгий, но срывающийся на юношеский фальцет окрик их дежурного командира, выскочившего на крыльцо.
Таясь за углом небольшого ветхого дровяного сарая, примыкающего к гауптвахте, мы рывком приблизились к заветному оконцу с тыльной стороны избы.
— Мадмуазель… Как вы здесь очутились в столь поздний час? — донесся до нас восторженный голос караульного офицерика.
Говорил он на чистом, салонном французском языке. И Аглая, к моему изумлению, ему что-то тихо, с придыханием отвечала! Паузы, которые повисали между ее фразами и пылкими репликами молодого дворянина, давали ясно понять: наша «сестренка» своими манерами и красотой ввела доблестного русского командира в состояние полнейшего, восхищенного ступора. Главное, чтобы она сейчас не переиграла и не навлекла на себя беду. Офицеры — народ горячий. Ну так я уже решил, что, если что… время суток уже темное. Вырву девицу.
Но пока, пользуясь этой идеальной шумовой завесой, мы быстро и бесшумно прижались к стене. Окно гауптвахты было маленьким, забрано крест-накрест толстыми жердями, но, при большом желании и некоторой сноровке, наш сухощавый корнет вполне мог бы сквозь него протиснуться. Никакого стекла или даже натянутого бычьего пузыря в раме не было, изнутри тянуло сыростью и запахом табака.
— Ваше благородие… Господин Линар! — позвал я шепотом, практически высунув голову в этот черный, неприветливый проем.
— Ты кто такой, каналья, что сон благородных господ нарушаешь⁈ — рявкнул из глубины избы незнакомый, хриплый голос, в котором слышались начальственные нотки.
Послышались тяжелые шаги — этот человек явно направлялся к окну. Я на всякий случай быстро убрал голову из проема и прижался спиной к холодным бревнам. А то, чего доброго, схватят за шею сквозь прутья, прижучат, поднимут крик — и пиши пропало. И без того наш отряд в подвешенном состоянии.
— Белявин? Платон, ты, что ли, это? Младший унтер-офицер? — раздался вдруг второй, до боли знакомый голос с легким немецким акцентом.
Это был НАШ корнет. Есть встречи, которые чувствуешь, что правильные. Разумом не понимаешь, но чувствуешь. Вот сейчас — правильная встреча.
От автора:
Алекс Волков, шеф-повар из Парижа, возрождается в теле сироты Веверина в суровом средневековом мире. Его оружие — кулинарная магия и ум, меняющие судьбы! https://author.today/work/465818

Глава 20

Бобруйск.
16 июля 1812 года.
— А… это к вам, господин корнет? — с явным, густым разочарованием и некоторой брезгливостью протянул первый, хриплый голос.
У меня прямо сердце тоскливо защемило, когда я осторожно заглянул обратно. Внутри просторной, мрачной избы, для нормального освещения которой требовалось бы никак не меньше дюжины свечей, горели лишь два жалких, коптящих сальных огарка. В их тусклом, мертвенно-желтом свете, пробиваясь сквозь клубы табачного дыма, к решетке приблизилось осунувшееся, бледное лицо корнета Линара.
Мундир на нем был помят, эполеты потускнели, но в глазах плясали отблески несломленной гордости. Про отблески я может себе и надумал. Но не хотел я воспринимать нашего офицера, как смирившегося с участью.
Но было чертовски приятно видеть, что этот немец рад меня видеть.
— Ваше благородие… Я знаю, что на судилище вы легко могли сбросить несуществующую вину на меня. Сказали бы, что солдат не уследил, и с вас бы взятки были гладки. Но по своему благородству и честности вы не сделали этого. И я… мы все это ценим, — начал было чуть ли не исповедоваться я, перейдя на проникновенный полушепот, но тут же был перебит тем самым хриплым голосом, который услышал здесь первым.
— Ба-а! Послушать, так и не унтер чумазый пришел, а какой благородный офицер в штабном мундире речи толкает, — желчно, но с явной толикой интереса заметил неугомонный арестант из глубины избы. — Ты откуда такой речистый взялся, служивый?
— Будет вам, капитан. Оставьте человека в покое, — осадил его Линар, придвигаясь ближе к решетке. И уже обращаясь ко мне, добавил: — Полно тебе, Белявин. Нынче в армии и без нас хватает несправедливости, интриг да напраслины. Но это не значит, что следует уподобляться подлецам и марать себя бесчестьем в делах своих, чтобы спасти шкуру.
Он говорил так, как сказал бы ему я сам. Мудро, с достоинством.
— Передавайте, братцы, харчи! Время не ждет! — шепнул я своим, решив, что вместо того, чтобы распускать нюни и исповедоваться, лучше поскорее передать провизию и уносить ноги.
Ванька, сопя от усердия, стал подавать мне небольшую плетеную корзину. Она со скрипом, но всё же благополучно пролезла меж толстых жердей оконца. А вот со второй, более объемной корзиной, возникла заминка — она застряла. Пришлось быстро потрошить ее и передавать трофейные пузатые бутылки, тугие свертки с колбасами, шмат соленого сала и краюхи мягкого белого хлеба вручную, поштучно.
— Ого! Вот это дело! — радостно, забыв про великосветские манеры, заметил тот самый хриплый голос.
Капитан? Как его называл корнет. Оказывается, персонаж стоял прямо за спиной корнета и сейчас жадно, как оголодавший волк, принимал у Линара еду и выпивку, складывая богатство на подоконник.
— Вот это солдатская смекалка! Вот такими бы орлами я по командовал! — приговаривал он.
— Спаси Бог, Платон. И передай всему нашему обществу мою сердечную благодарность, — серьезным, глухим тоном произнес корнет, стиснув прутья решетки. Мне на миг показалось, что в его голосе прозвучал надрыв, а в неверном свете коптилки по впалой щеке скользнула скупая мужская слеза. Но он тут же взял себя в руки: — Сами-то там как? Не забижают? Вы смотрите там, а то интенданты обманут.
— Нас, ваше благородие, теперь еще попробуй обидь! Сами кому хочешь усы общиплем. Интендантов прогнали, — за моей спиной хвастливо, но искренне раздался голос Ваньки.
Линар грустно усмехнулся.
— Если сложится всё для меня благосклонно и не сошлют в рядовые куда в иное место… я сделаю всё, чтобы к вам вернуться. В своем полку после того судилища среди штабных интриганов мне делать нечего.
— Есть немало добрых и честных офицеров в русской армии. И среди ахтырцев их много. Не разобрались они сгоряча, ваше благородие, — твердо сказал я, глядя ему прямо в глаза, в которых или отблескивали дальние факелы, или огонь огрызка свечи, а влага только усиливала блеск.
Он не рыдал, не плакал. Он явно был огорчен, но и впечатлен, что в наших лицах нашел своих людей. А вот тот, кого он считал своим, тот поручик… Да свинья он. Еще встретимся, разберемся. Земля-то круглая!
— Но знайте: мы будем только рады вновь под ваше начало стать. Вы — наш командир, — сказал я.
А после резко отпрянул от окна, вжавшись в бревна, и тревожно поглядел себе за спину, в сторону крыльца.
Караульных всё еще не было слышно и видно, но не стоило слишком уж переоценивать магический эффект появления шикарной женщины. Армейская дисциплина — штука суровая.
Тем более, я всерьез волновался за Аглаю. Не должны, конечно, на глазах у всех скрутить в охапку и потащить за угол, чтобы обесчестить — всё же офицер рядом. Но мало ли как и кто может ее обидеть, пока мы тут провиант передаем! Армия вроде бы не разлагается, но… О — ответственность.
Мы в ответе за тех, кого сестренками называем!
— Пойдем мы, ваше благородие. Караульные долго отвлекаться не будут, хватятся скоро, — торопливо сказал я в окно и добавил, уже отворачиваясь: — Крепитесь. Если хоть что-то будет от нас зависеть — непременно подсобим.
— Завтра утром нас уводят под конвоем. И вся армия сниматься с бивуака будет, — донесся до меня вдогонку голос корнета. — Сохраните себя в боях, братцы. Даст Бог — свидимся.
Мы таким же манером, плотно прижимаясь к шершавым бревнам здания, которое давало отличную густую тень, пошли обратно.
В этот момент, после этого короткого ночного разговора, немец-корнет окончательно стал для меня своим. Тем самым настоящим, боевым командиром, которых солдаты в беде точно не бросают. Которых всеми силами, рискуя собственной головой, вытягивают из любых, даже самых безнадежных передряг.
Он говорил человечно, он искренне желал нам добра. А такую искренность со стороны офицера в этой жестокой эпохе нужно ценить и поощрять… Как именно вытащить его из-под ареста в наших реалиях, я пока даже не представлял. Но клянусь, я что-нибудь придумаю!
— Ступайте к нашим, живо! Я догоню, — скомандовал я Усачу и Ваньке, когда мы отдалились от гауптвахты на безопасное расстояние.
А сам, сделав небольшой крюк между палатками, решительным шагом направился к тому месту у крыльца, где, переминаясь с ноги на ногу и нервно теребя эфес шпаги, молодой прапорщик всё еще общался с Аглаей. Его караульные стояли рядом, опершись на ружья. И даже в непроглядной темноте ночи я кожей чувствовал, как они исходят слюной и люто завидуют своему удачливому офицеру.
— Вот ты где, сестра! А мы уж с ног сбились! — нарочито громко, грубоватым крестьянским басом рявкнул я, выходя из тени и привлекая к себе внимание.
Клацнули ружейные замки. Караульные, как ужаленные, тут же вскинули тяжелые мушкеты и направили тускло блеснувшие штыки в мою грудь.
— Братец! — Аглая ничуть не испугалась, наоборот, в ее голосе зазвучала наигранная радость. — А мне тут господин офицер любезно предложил составить ему общество у костра, чтобы я не мерзла!
Она захлопала ресницами, словно наивная дурочка, которая совершенно не понимает, что именно ей предлагает не слишком решительный, но гонимый гормонами молодости офицер в ночном лагере. Сыграно было блестяще.
— Ваше благородие, не велите казнить! Дозвольте неразумную сестру увести в обоз, — я стянул шапку и изобразил испуганного, но упрямого мужика. — А то батя, она ж дочка солдатская, там гневаться начинает, кричит, куда, мол, ушла егоза среди ночи, позорит на старости лет!
Я старался, чтобы мой голос звучал очень наивно, по-деревенски, но при этом в нем сквозила твердость брата, пришедшего за своей кровью.
Офицерик замялся. Прощаться с такой красавицей он явно не хотел, бурлящие гормоны толкали его на подвиги, но и связываться с разозленным папашей из обозных, поднимая шум у гауптвахты, было чревато гауптвахтой уже для него самого. Не досуг ему подумать, что тут может делать солдатская дочь? Все же война, отступление…
Хотя я видел и женщин, и детей, которые были в военном лагере. Кто такие?
— Ступайте… Но в следующий раз, коли увижу ее возле гауптвахты на своем дежурстве, велю посадить на солдатскую скамью за бродяжничество! — строго, пытаясь сохранить лицо перед подчиненными, пригрозил прапорщик.
— Не допустим, ваше благородие! Не извольте сомневаться! Глаз не спустим! — играя глуповатую радость, говорил я.
Я решительно шагнул к Аглае, крепко взял ее за руку, словно нашкодившую маленькую девочку, и потянул за собой в темноту. Мне даже пришлось слегка дернуть ее силой — сестренка, видимо, всерьез увлеклась игрой и вдохновилась той почти абсолютной властью, которую ее красота сейчас имела над растерянным молодым дворянином.
— Всё хорошо? Не ушиблась? — отрывисто спросил я, когда мы, наконец, нырнули в спасительную темень между высокими колесами маркитантских фур.
— А лучше никогда и не было! — с придыханием ответила сестрица.
Ее глаза лихорадочно блестели в лунном свете, грудь тяжело вздымалась. Она словно испытывала дикий, пьянящий восторг от всего происходящего, от этой игры со смертью и офицерскими амбициями. Не получится ли, что сестрица адреналиновая наркоманка?
Мы очень быстро, петляя заячьими следами, вернулись в свой лагерь. Как оказалось, на нашем отшибе еще сохранялась относительная тишина. А вот весь остальной необъятный военный лагерь русской Второй Западной армии уже глухо бурлил, как котел на медленном огне.
Даже если не знать о том, что уже завтра на рассвете основная часть полков, ведомых генералом Багратионом, снимется с позиций и отправится дальше в свой тяжелый, изматывающий отступательный марш, только по одним этим звукам и суете можно было всё безошибочно понять. Во тьме лязгали шомпола, где-то вполголоса матерились артиллеристы, осаживая лошадей, скрипели немазаные оси, пахло дегтем, конским потом и оружейной смазкой.
Мы, как дети, загулявшие допоздна, тут же подошли к Потапычу. Да и что делать-то? Вон, все уходят, а мы?
— Ну, коли всё доброе и все живы, то давайте спать! — прокряхтел Потапыч, выколачивая пепел из глиняной трубки о каблук сапога. — Сдается мне, братцы, завтра день будет шибко жарким. И это я сейчас не о солнышке толкую… Коли по самому утру с нами не решится, то уйдем вслед полка нашего, Пятого егерского. Будет, сынки и… дочка. Всем спать!
Я так и порывался сострить, чтобы наш «батя» на ночь глядя сказку рассказал для успокоения нервов. Да вот только, судя по суровым, обветренным лицам вокруг, всё происходящее лишь для меня одного еще могло казаться в какой-то степени мрачной сказкой. А для этих людей — оторванных от домов мужиков в зеленых мундирах — это была самая что ни на есть суровая реальность.
Я действительно ловил себя иногда на пугающей мысли о том, что всё это нереально. Что это морок, горячечный бред, и в какой-то момент я просто проснусь в своей мягкой постели в двадцать первом веке. Это была естественная защитная реакция моего подсознания. Потому как вот так вдруг, без предупреждения, провалиться в кровавый 1812 год… Человеческая психика должна была как-то выстраивать барьеры, чтобы попросту не надломиться и не сойти с ума от такого хроно-перемещения.
Нет… это мое время! Теперь мое. Когда есть сестрица, батя, офицер человечный, даже вон Ванька — и тот свой. И мир МОЙ! И война МОЯ!
* * *
— Иди сюда! — вполголоса скомандовал я Аглае и решительно взял ее за холодную руку.
В долгих переходах, в лесу, она, как правило, ночевала на одной из обозных телег. Но сейчас эти самые телеги мы расставили так, что они образовали нечто вроде сплошного забора. Мы инстинктивно отгородились ими от остального огромного лагеря, словно от враждебной стихии.
Так что выходило, что Аглае безопасно спать было попросту негде. Еще не хватало, чтобы она заночевала на границе нашего небольшого, но героического мирка. Того и гляди, в этой суматохе перед маршем пьяные фуриеры или лихие уланы, уже русские, ее просто-напросто украдут. Что-то исключительного порядка и дисциплины в русском лагере я не заметил.
— Ложись со мной, на мою епанчу! — тоном, не терпящим возражений, сказал я, расстилая толстое сукно на жесткой земле. — Я уже при всех объявил тебя своей родной сестренкой, так что никакого урона твоей девичьей чести не будет.
— А хоть бы и урон был… — вдруг дерзко, с вызовом стрельнув глазами, прошептала она. — Дождешси от тебя…
— Сейчас отправлю к кому-нибудь из пехотных офицеров спать, — мрачно пообещал я, нависнув над ней. — И роняй свою честь там, сколько влезет, коли жизнь не мила.
— И пошутковать уже нельзя! Ишь, сурьезный какой, — недовольно пробурчала Аглая, мигом сбавив спесь, и послушно подошла к моей лежанке. — Только, я сплю с этой стороны, от телеги.
— Как будет вам угодно, мадемуазель, — криво усмехнулся я.
Мы улеглись. Костер прогорал, и становилось зябко. Потянуло уже не легкой ночной прохладой, а откровенным, пробирающим до костей сырым холодом со стороны реки.
Невольно, инстинктивно и без какой-либо греховной мысли, мы прижались друг к другу. Я обнял ее за плечи. Как, наверное, могут обнимать своих маленьких дочерей уставшие отцы, защищая их от ночных чудовищ.
А она как-то очень по-домашнему, мило стала подгребать под свою голову мою руку, устраиваясь поудобнее. Точь-в-точь, как это делают эгоистичные, но любимые дочки, которым и невдомек, что таким образом папка может и всю ночь глаз не сомкнуть, а руку за несколько часов можно отлежать так, что на утро ею и не пошевелить, не то что саблю держать.
Но мне, черт возьми, это было приятно. Приятно до щемящей боли в груди, что в этом чужом, пропахшем порохом, героическом, времени рядом есть живой человек, который тянется ко мне всей душой. И к которому так же отчаянно тянусь я. А еще мне теперь откровенно нравилось то, что между нами нет никакой липкой похабщины, что роли старшего брата и младшей сестры четко распределены.
Наверное, я такой человек, что мне важно за кого-то отвечать, за кем-то присматривать. Есть такие люди, я знаю. И не только я «страдаю» подобным «недугом». Нам нужна такая мотивация в жизни, необходимо найти «котенка» и приютить его.
Аглая — мой котенок. А с котами… ни это… Тьфу! Что за дурацкие мысли!
Я прекрасно осознавал, что за вот это хрупкое душевное спокойствие мне придется платить немалую цену — ежеминутно ограждать эту взбалмошную девчонку от смертельных опасностей.
Но иначе не могу. Жизненно необходимо, как пить, есть, кого-то заслонять своей спиной, чтобы чувствовать себя полноценным мужчиной. Понимать свою абсолютную нужность и осознавать, что кто-то слабый прямо сейчас нуждается в твоей силе. Это было моим якорем. И я не собирался его отпускать.
Скоро сестренка мило засопела… Я последовал в царство Морфея за ней.
* * *
Штаб Багратиона, Второй армии Российской империи.
В достаточно приличном доме городничего Бобруйска — не таком шикарном, конечно, какие можно было встретить в Петербурге или старой Москве, но для походных, почти полевых условий, как считал князь Петр Иванович Багратион, помещении очень даже сносном, — уже который час шло военное совещание.
Назвать это мероприятие строгим военным советом у постороннего человека язык бы не повернулся. Скорее, действо походило на поздний, нервный офицерский ужин.
И вот прямо сейчас, в ходе этого затянувшегося застолья, состоявшего из четырех перемен блюд, меж тарелок с дичью и недопитых бокалов «патриотического» цимлянского вина происходил жизненно важный для всей русской армии разговор. На столе, прямо поверх крахмальной скатерти, была раскинута огромная топографическая карта, углы которой прижимали тяжелые серебряные канделябры.
— Пух! — пробка игристого цимлянского вина, из винограда, взращенного и ферментированного на Дону, вылетела, как пуля.
— Господа! Немедля прекратить! — среагировал Багратион.
— Прошу простить меня! Я… ик… — атаман Платов, по своему обыкновению был ни пьян, ни трезв.
Быть пьяным, по мнению явно злоупотребляющего хмельным, все равно героического казачьего атамана — это валяться без движения. А все остальное — боевой настрой.
Багратион посмотрел на предводителя донцов… Нет, не злился на него. Уже даже педант Барклай-де-Толли не злился, смирился. Ведь так героически воевать, как это делали казаки Платова, даже регулярным кавалеристам было не силу.
Хотя, казалось, что переход Платова и его казаков от первой армии, к Багратиону был связан чуть ли ни с тем, что там, у Барклая, вино закончилось. Так шутили и офицеры и даже солдаты.
— Это недопустимо, господа штаб-офицеры! — возмущался командующий Второй Западной армией Петр Иванович Багратион, в гневе комкая салфетку так, словно хотел свернуть шею невидимому врагу. Его смуглое, орлиное лицо потемнело от ярости. — Почему только сегодня мы наконец поняли, куда именно движется французский авангард⁈
Собравшиеся генералы и полковники хмуро молчали, отводя взгляды. Еще недавно многие в штабе полагали, что слишком быстро отступать нет никакого смысла, размышляя старыми европейскими шаблонами: мол, чья армия занимает столицу противника, тот и диктует условия мира.
Корсиканец Бонапарт ломал все привычные правила войны. Он не просто шел вперед — он резал коммуникации, пытался расчленить русские армии и уничтожить их поодиночке. И нужно было готовиться именно к этому всем, а не только Барклаю де Толли, которого в отступлении обвиняют, а он… кует будущую победу.
— Мои каза… ик… справно в дозоры ходят, — Платов подумал, что шпилька о недостаточной разведке была в его адрес.
— Матвей Иванович… — протяжно сказал Багратион.
Интонация и тон были такими, что, мол… «да кто же вас дергает? спите дальше». На самом же деле, именно казаки Платова позволили Багратиону без потерь зайти в Бобруйск, спокойно определить в городскую крепость больных и раненных. Платов водил французов за нос, особенно выбирал польских улан и бил их. Словно были счеты именно к ним.
Он выиграл время, которое было использовано для перегруппировки. Не все получилось, но хоть бы чуть подсобрали армию.
— Ваше сиятельство, — наконец нарушил тяжелую тишину генерал-майор Сен-При, начальник штаба армии. Он склонился над картой, водя над ней тонким пальцем с перстнем. — Разъезды ахтырских гусар час назад доставили точную диспозицию. Даву форсированным маршем рвется к Могилеву, чтобы отрезать нам путь на соединение с Барклаем-де-Толли. Но главная беда не там. У нас на плечах висит кавалерия Латур-Мобура. Жером Бонапарт пустил на нас польских уланов и кирасир. Они дышат в затылок нашему арьергарду на минском тракте.
Багратион тяжело оперся кулаками о стол. Его денщик тут же поднес канделябр с шестью свечами, освещая карту.
— Если кавалерия Латур-Мобура догонит наши обозы при выходе из крепости, из города — будет резня. Они сомнут арьергард Раевского, изрубят пехоту на марше и посеют панику, — процедил князь. — Нам нужно выиграть время. Любой ценой оторваться от преследования. Нынче же дайте приказ на выдвижение, но все равно мы не успеваем.
— По тракту всё предельно ясно, Петр Иванович, — подал голос дежурный генерал, указывая на извилистую линию, нарисованную тушью на карте. — За версту от развилки тракт сужается, переходя в лесное дефиле. Справа — непролазный заболоченный лес, слева — глубокий овраг. Кавалерии там не развернуться, пойдут колонной. Нам нужно дать им там бой. Задержать французов хотя бы на два, максимум на три часа. Этого времени хватит, чтобы основные силы благополучно прошли переправу и свернули на проселки.
Багратион выпрямился. В его глазах мелькнула боль. Он, суворовский ученик, до беспамятства любил своих солдат и ненавидел бессмысленные жертвы.
«Увидел? Бей!» — так раньше действовал Багратион, бывший долго главным офицером суворовского авангарда.
Эта война с отступлением… Терялся князь, такому он не учился, не имел опыта бегать от врага. Ну если только не считать того героического отступления в Швейцарии, после Суворовского Альпийского перехода. Но там другое…
— Вы предлагаете мне оставить там заслон? Оставить людей на верную гибель под саблями Мюрата и Латур-Мобура? Кого прикажете бросить на убой? Целый батальон егерей? Там не так узко, чтобы засаду поставить, — Багратион впялил строгий, жесткий взгляд в дежурного генерала. — Нужен полк, при поддержке кавалерии. Таких полков у меня нет…
— Господин командующий, есть немало «свободных отрядов», из тех, кого нашли отставшими. Вот… там до полка будет и боле, — сказал Раевский.
— Я не стану жертвовать полком ради обозов! Но тут не менее полка должно стать. И лучше усиленного артиллерией. Пушек не дам! — говорил Багратион и явно его слова несколько звучали противоречиво.
В стороне облегченно выдохнул дежурный генерал
— Никак нет, ваше сиятельство. Целый полк там и не нужен. Главное, чтобы неприятель думал, что тут еще находится арьергард наших войск, — возразил Сен-При, глаза которого лихорадочно блестели от придуманной тактической комбинации.
— Они погибнут! — Багратион скептически поднял бровь. — Впрочем, все в помыслах Божьих.
— Ваше сиятельство, — негромко произнес сидевший в тени полковник военной полиции. — На гауптвахте сейчас сидит капитан Журавлевич. Пехотинец. Вы изволили подписать приказ о его разжаловании в рядовые за ту дуэль с уланом из-за карточного долга.
— Журавлевич… — Багратион потер подбородок. — Тот, что с роскошными бакенбардами? Бретер, но рубился в бою у местечка Мир отчаянно. Под Аустерлицем он роту в штыковую водил. Отчаянный.
— Именно он, князь. Для него это единственный шанс смыть позор кровью и вернуть эполеты. Он пойдет в ад и поведет за собой кого угодно. Прикажете поднять его с гауптвахты?
Багратион посмотрел на мерцающее пламя свечи, затем перевел тяжелый взгляд на карту, на ту самую узкую горловину, которая к утру должна будет пропитаться пороховой гарью и кровью.
— Поднимайте. Верните ему шпагу. Дайте две пушки, пусть, три, еще двойной боекомплект картечи и «свободных». Пусть выступают, с рассветом должны занять позицию. И да поможет им Бог. Ну и крепость так просто не сдавать. Но там своя история.
Все перекрестились.

От автора:.
Она врач. Очнулась в XIX веке. Местная медицина опаснее болезни, но умирать она не собирается. История про разум, упрямство и желание жить.
🩺https://author.today/reader/551606
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Бобруйск.
16 июля 1812 года.
Утро выдалось не просто зябким — оно вцепилось в кожу ледяными зубами, стоило лишь высунуть нос из-под импровизированного одеяла. Плотная шерстяная ткань исправно хранила тепло, но главным генератором уюта служило, конечно, прижавшееся ко мне женское тело. Покидать это укрытие не хотелось от слова «совсем». Куда приятнее было бы плюнуть на войну, обнять Аглаю покрепче и провалиться в сон, пока где-то там, за горизонтом, маршируют армии.
Вот только гул просыпающегося лагеря, лязг котелков и чье-то сиплое покашливание не оставляли шансов на отдых. Ну и нужда… До ветру сходить нужно. Даром что ли такой великолепный полевой туалет мастерили?
— Спи, можешь еще поспать, — шепнул я «сестренке», морщась и пытаясь аккуратно вытянуть левую руку из-под ее головы. Как и ожидалось, рука затекла насмерть. Я ее почти не чувствовал — эдакое чужое березовое полено, пришитое к плечу.
Тут же ощутил, словно бы множество маленьких иголок всадили в руку.
— Без тебя холодно, братец, — сонно пробормотала она, кутаясь в шерсть.
— Ничего, я мигом. Вот сейчас сбегаю к французам, потолкую с ними по-мужски. Попрошу, чтобы не беспокоили нас еще несколько часов и дали пару дней хорошенько выспаться. Надо и к Наполеону на прием сбегаю. Все ради тебя! И сразу вернусь греть свою сестрицу.
— Да… сходи куда там надо, да возвращайся, — совершенно серьезно, не открывая глаз, отозвалась Аглая. — А будешь у французов — стряси с них подушку на перине. А то рука у тебя дебелая, жесткая. Спать не сподручно.
Я замер на четвереньках, возвышаясь над девушкой, и посмотрел на нее с легким недоумением. Вроде бы стопроцентный сарказм, но сказано с такой обезоруживающей интонацией, будто она и впрямь верит, что я сейчас пойду в ставку к Наполеону отжимать пуховые подушки.
«Ладно, — подумал я. — Специфический юмор девятнадцатого века. Будем привыкать».
Выбравшись на свет божий, я поежился от сырости и зашагал к едва тлеющему кострищу. Там уже грели руки несколько наших егерей. Были и пехотинцы из других полков — те самые «потеряшки», чьи командиры либо сгинули в суматохе отступления Второй русской армии, либо просто не потрудились отправить вестовых, чтобы вернуть своих бойцов в строй.
Кого забрали в полки, те ушли. Но половина, если не больше, осталась. Ну и не тратя времени, Потапыч, Захар и другие, стали «обучать» новобранцев. Хотя те и так были опытными воинами в своей основе. И даже счастливы, что имеют шанс, ну если их не забрали в свои полки, остаться в егерях. Мол, мы с жиру бесимся. И кормежка будь здоров и вольница, не нужно постоянно строится и учить маневры…
Так себе отношение к егерской специфике. И харчуемся мы пока что из того, что сами и добыли.
Но… ни у кого не возникло желания дезертировать по этому поводу, что вдруг стали не нужными. Странно, если честно. Ладно все были бы полны полны праведного гнева, патриотичны до кончиков нестриженных грязных ногтей. Вот только, пусть и такие явления были, не только они двигали людьми. Я так и не понял, что же тогда.
По мне, да, многие могли бы и сбежать. И моральные поводы на то есть. Мы забыты, словно и не нужны, с нами несправедливо обошлись. Надежды на медные трубы и награждения не оправдались. И все равно…
А как крепостных ищут, если те бегут? Ну не вижу я, чтобы в этом времени было много порядка и отчетности.
А что я? Мог же отправится куда-нибудь, торговлю развить. Был же опыт, и своя фирма некогда была, торговал всяко-разным. Но… не могу. Вот не могу и все. Вопрос не только в патриотизме, хотя и это чувство мне знакомо. В людях, что мне прямо сейчас дороги.
В прошлой жизни я так быстро не сходился с людьми, не прикипал к ним. Но тут иное… я иной… Оставлю Потапыча, Аглаю, Ваньку и других… Буду поедом себя съедать, думать о неправильности поступка. Нет, я тут, на войне в том числе и ради себя, чтобы не забыть, что такое быть мужчиной и нести ответственность за тех, кто дорог.
— Сладко спалось-то? Выспался, герой? Дали поспать-то? — прищурился Ванька, спрашивая и вырывая меня из мыслей.
Голос его лучился таким ехидством, что им можно было намазывать хлеб. Вот же… весельчак. Но голос веселый, а глаза грустные, напряженные. Прячет свое волнение за юмором. Ну да не самая худшая психологическая защита.
— Ты на что это сейчас намекаешь, физиономия? — хмуро отозвался я, где-то подыгрывая Ивану. — Если на то, что я с Аглаей, так заруби на носу: сестрица она мне, и не более. А вот таким языкастым женихам, как ты, я уши откручиваю вмиг.
— А чем это я тебе уже не вышел? Может я со всей сурьезностью, — тут же сменил пластинку Ванька, прячась за привычной дурашливостью, которой наш весельчак обычно маскировал любую растерянность.
— Сватов присылай! — сказал я и усмехнулся, когда Ваня растерялся.
Вопрос-то очень серьезный со сватами. И брать девку, которая грела барина можно, тут не настолько уж категорично. Вот только принципиальность в данном случае можно проломить приданным. Одной красоты недостаточно, как говорят люди: «С красоты воду не пить». Так что предложением о сватах тут же пришла серьезность ситуации.
— Подумать нужно, — словно отмахнулся Ванька.
— Садись, Платон, — веско оборвал Потапыч. — Опосля о свадьбах судачить будете.
Старый фельдфебель явно не спал полночи. Его изрезанное морщинами лицо было мрачнее тучи, и вряд ли причиной тому служила банальная бессонница.
— Полки-то уходят, — глухо произнес он, глядя на сизый дымок. — Войско наше дальше катится. А мы тут сидим, как сычи на пепелище. Делать-то что? Раз за нас никто не порешал… — более чем резонно обозначил проблему старик.
Я благоразумно промолчал. Мысли, конечно, были. Самая очевидная — сняться с лагеря, пристроиться в хвост арьергарду уходящей армии и топать по их следам. Рано или поздно вышли бы к основным силам, а там, глядишь, и наш славный Пятый егерский полк сыскался бы, вместе с командиром Иваном Федоровичем Паскевичем. Но если это решение лежало на поверхности для меня, оно точно должно было первым прийти в седую голову Потапыча.
И раз мои товарищи молчат — значит, есть в этой эпохе какие-то суровые военные нюансы, которых я не учитываю. Лучше уж пожевать травинку и послушать, чем снова сесть в лужу со своим «попаданческим» недопониманием реалий.
— Харчей у нас еще предостаточно, чтобы безбедно и сыто дней десять продержаться, — рассуждал вслух Потапыч. — Ну, а потом что? Да и не может быть так в войсках наших, чтобы о нас просто забыли.
— А мы-то всем обществом губу раскатали, думали, что рублей по пять, не меньше, наградных дадут за наши героические бои, — картинно вздохнул Ванька, умело поддерживая упадническое настроение фельдфебеля.
Собрание происходило возле туалета, ставшего, наряду с кострищем, центром притяжения и даже, судя по нашему разговору, принятия решений. Ну а что? Тут даже бревна положили, чтобы обозревать красивую панораму и не только во время посещения туалета. Дымка над Березиной, рыба гуляет. Так бы и достал удочку, да порыбачил. Но, увы…
— Эй, служивые! А ну, построение! — раздался вдруг из-за кустов зычный крик.
Голос был мне знаком. И звучал он… почти бодро. Именно «почти» — с той специфической, надрывной звонкостью, которая с головой выдает человека, изрядно перебравшего накануне. Такие люди наутро изо всех сил стараются казаться трезвее стеклышка и бодрее молодого жеребца, но фальшь в их интонациях звенит, как треснувший колокол.
— Это кого еще нелегкая принесла? — прокряхтел Потапыч. Он начал медленно разворачиваться на поваленном бревне, чтобы посмотреть, кто это там кидается приказами в спину. В этот момент старик выглядел настолько уставшим, что казалось — сейчас раздастся громкий, ржавый скрип его несмазанных суставов. — Так это же… — удивленно вытянул шею Ванька, но так и не договорил.
Я уже и сам узнал «бодрячка». Это был тот самый капитан, что давеча сидел с нашим корнетом на гауптвахте. А вот за его спиной разворачивалось зрелище куда более интересное. Там, вытаптывая сапогами изморозь, переминалось некое подобие строя — не меньше двух сотен бойцов. И судя по пестрой мешанине мундиров, собрали эту разношерстную братию с миру по нитке из самых разных подразделений.
Амуниция на прибывших сидела так расхристанно, что хороший офицер за подобное ношение формы вмиг выписал бы бойцу таких зуботычин, что зубы бы посыпались. И это даже в моей, будущей реальности, где к эстетике солдата относились куда с меньшим пиететом, чем в нынешнем, помешанном на выпушках и султанах девятнадцатом веке. Здесь же половина строя стояла без киверов, перепоясанная как попало, в перепачканных глиной панталонах.
— Штрафбат, — мелькнула мысль, и я, сам того не ожидая, произнес это слово вслух.
— Чего? — недовольно каркнул Потапыч, резко поворачиваясь в мою сторону, словно я ляпнул непристойность в церкви.
— Ничего. Мысли вслух, — только и нашелся я.
— А ну, егеря, и приданные вам чины! — гаркнул тем временем всё тот же капитан. — Привести себя в порядок! Расслабились тут на вольнице, понимаешь!
В ночи, когда мы передавали еду и спиртное нашему арестованному корнету, я этого капитана толком не разглядел. Хотя голос его запомнил: с хрипотцой, гнусавый, словно человек изрядно простудился на марше.
Но сейчас я его рассмотрел во всей красе. Это был долговязый тип. Особенно для нынешнего времени, где средний рост солдат не превышал метр шестьдесят с немногим лишним, этот со своим ростом в метр девяносто казался просто гигантом. Вернее, казался бы, не будь он таким до звона худым. Впрочем, судя по жилистой шее и широким плечам, мужик не чурался махать саблей и был крепок, как корабельный канат.
А вот лицо у него было примечательное. Из тех лиц, по которым сразу видно: клал этот человек с прибором на парадную шагистику и армейский политес. Черная залихватская челка падала на горящие, лихорадочные глаза. С таким блеском во взоре обычно либо кидаются в пьяную драку из-за косого взгляда, либо — голодные до женского общества — волочатся за барышнями, готовые на любые безумства и шалости.
Капитан спрыгнул с коня, бросив поводья какому-то замученному рядовому, и широким шагом подошел к нашему костру.
— Кто здесь старший унтер? — рявкнул он, окидывая взглядом нашу живописную группу.
— Фельдфебель Путятин, ваше высокоблагородие, — Потапыч вытянулся во фрунт, но без подобострастия, а с достоинством битого жизнью ветерана.
О, хоть фамилию Потапыча узнал!
Капитан оглядел Потапыча, потом Ваньку, мазнул взглядом по мне, на секунду задержавшись на моем слишком уж спокойном лице.
— Значит так, фельдфебель. Слушай мою команду. Антихристовы авангарды обошли нас с фланга. Прут по тракту, как свиньи на огород. Если мы их не тормознем у излучины реки, они и не войдут в Бобруйск. А пройдут у реки и обрушатся на наши арьергардные обозы, лазареты. Они еще далеко не ушли. Понял диспозицию?
— Понять нехитро, ваше высокоблагородие, — хмуро ответил Потапыч, кивнув на толпу за спиной офицера. — Силушкой-то мы их как тормозить будем? Этим вот… сбродом?
Капитан не оскорбился. Он лишь хищно оскалился, блеснув белыми зубами.
— Этим сбродом, фельдфебель, мы им кость в горло вставим. Француз идет, как на парад, думает, тут только пыль от наших сапог осталась. Ваша задача — занять лес по обе стороны тракта перед мостом. Вы — егеря. Ваше дело стрелять метко и прятаться как бесы. Мы с пехотой встанем прямо на дороге, у холма.
— Самоубийство, — тихо произнес я, прикинув рельеф местности и тактику рассыпного строя против плотных колонн.
Капитан резко развернулся ко мне.
— Как сказал, егерь? — с вызовом выкрикнул капитан.
— Сказал, что если мы просто встанем на дороге, они нас артиллерией сметут за пятнадцать минут, — я смотрел ему прямо в глаза, нарушая субординацию. — Дорога там сужается. Нужно не на самом тракте строиться, а завалить его деревьями перед мостом, создать воронку. Пехоту спрятать за завалом. А нас, егерей, рассадить не просто в лесу, а на склонах оврага. Пусть сначала увязнут, а мы их перекрестным огнем угостим.
Наступила звенящая тишина. Ванька присвистнул. Потапыч закрыл глаза, явно мысленно читая отходную по моей глупой душе, посмевшей учить тактике офицера. Но капитан неожиданно рассмеялся — коротко, лающим смехом.
— А ты борзый. Завал — это дело. Да оно не решит. По фронту верста, не меньше. И у меня боле полка, — капитан подбоченился, как гордец, а потом задумался… Сомнут… О том и думать забыть. Выстоим положенное время, да и пойдем. Авось, француз нерасторопный, так и биться с ним не придется. Нам поручено простоять четыре часа. Полчаса уже прошло. Так-то… Фельдфебель, бери своих людей, топоры и дуй к опушке леса у реки. У вас час времени. Выполнять!
К слову, мне капитан не то, чтобы понравился, он не девка, чтобы нравиться. Но слушает нижние чины, тем более такие, как Потапыч, который прошел с десяток компаний и выжил. Такое уважаю. Не тщеславие офицера делает таковым, а принятые решения.
Засуетились. Загремели котелки. Я рывком развернулся и побежал к месту нашей ночевки. Аглая уже сидела на расстеленной шинели, пытаясь расчесать спутанные волосы пальцами.
— Так, собирайся, — бросил я, запихивая наши скромные пожитки в сидор. — Сейчас с обозными пойдешь в тыл. Тут через пару часов будет ад.
Аглая замерла. Ее руки медленно опустились.
— Никуда я не пойду.
— Аглая, это не обсуждается! — я повысил голос, чувствуя, как внутри закипает адреналин перед боем. — Там будут стрелять ядрами, понимаешь? Штыковой бой. Тебе там делать нечего. Найди телегу с ранеными, залезь под брезент и езжай!
Она встала. Невысокая, хрупкая, в мужском доломане не по размеру. Но в глазах плескалась такая упрямая сталь, что я осекся.
— Ты дурак, Платон, или притворяешься? — тихо, но так, что пробирало до костей, спросила она. — У вас на полсотни человек ни одного лекаря. А у них, в полку том… да, я все слыхала и уже поняла… Когда этому вашему длинному капитану оторвет ногу, кто ему жгут наложит? Когда Ваньке живот пулей пропорет, кто ему кишки обратно заправлять будет? Ты со своим штуцером?
— Э! Ведьма! Не наговаривай! — услышал я выкрик Ваньки, потом он тут же начал бормотать молитву.
— Ушастый черт! — тихо сказала Аглая.
— Тебя могут убить!
— А если убьют тебя? — она шагнула ко мне вплотную. — Кто тебя перевязывать станет, братец? Чужой дядя? Я остаюсь. Точка. Я найду овражек за вашей позицией. Буду рвать корпию и кипятить воду.
Я смотрел на нее и понимал: не сдвину с места, даже если потащу волоком. Женщины эпохи войн — это какой-то особый вид титана. С одной стороны, крепкие духом, но ведь ранимые. И точно, что без меня и наших мужиков ее обидят. И не факт, что, отправившись сейчас ее телега не нарвется на какой польский или французский разъезд, прорваться которому на дорогу из Бобруйска в сторону Могилева не сложно.
— Бог с тобой, — выдохнул я, сдаваясь. — Но, если высунешься из укрытия — лично выпорю шомполом.
Она лишь слабо улыбнулась одними губами:
— Только обещаешь… Иди уже, командир.
Через сорок минут мы были на месте. Тракт здесь действительно делал петлю и нырял к узкому деревянному мосту через безымянную, но глубокую речушку. Работа кипела. Потапыч, забыв про скрипящие суставы, матом и тумаками руководил рубкой деревьев. Пехотинцы валили вековые сосны прямо поперек дороги, создавая жуткое переплетение стволов и веток.
Быстро разобрали две избы, скорее все же сараи, где были лодки. И бревна пошли на завалы, и доски… их незатейливо вгоняли в землю, приставляли друг к другу. Некоторые уже скоро под порывом ветра падали, другие нет.
— Кони пугаться будут, как деревьев. Уже нам подмога, — объяснял капитан, словно бы решение было глупым и нужно было оправдаться.
Мы готовились воевать. Но что сильно мне не нравилось, мы, все, и я проникался этим настроением, готовились умирать.
Ефим… Он остался с Аглаей. Точнее, не остался, они подошли ближе и стали за одним из холмов, располагаясь на двух телегах. Там уже разложилась Аглая, готовая принимать раненных.
Цинично, но только наших раненых я сказал везти к ним. Это если Ефим не будет справляться и когда увидит ранение кого из воинов не поспешит к нему, чтобы увезти на перевязку. Так себе полевая медицина, но хоть что-то.
* * *
— Ванька! — крикнул я, оценивая позицию. — Бери пятерых, лезьте вон на тот холмик слева! Оттуда дорога как на ладони и меня прикроете, чуть что…
— А чуть что это что? — как-то по-глуповатому спросил он.
— Когда попрут на меня. Вот и бейте. А еще и гранаты возьмите. На меня попрут, так и знай. Вот и бери «пяхоту» и будь с ними там, готовьтесь. Меня увидите, как и других, если бежать станем вдоль холма, кидайте гранаты во французов. Чуть что не так, то на седалище сползли и к реке подбежали. Ну это если меня уже не будет, — говорил я. — Ну и стреляйте из штуцеров по офицерам французским.
Странно, что капитан не приказал оседлать холм у реки. Все высотки должны быть наши, даже те, которые находятся чуть в тылу.
Только не палите сразу, ждите, пока их офицеры поближе подойдут!
— Сделаем, Платон! — оскалился Ванька, проверяя кремень на замке своего штуцера. — Будут у нас сегодня французские окорока на вертеле. Возьму только Михайло.
Я задумался. Михайло Скороход, малоросс, вернее слобожанин, родом откуда-то с тех мест, что в будущем назовут Донбассом, или из-под Сум… Не важно. Но вот что… Таких больших людей я встречал в своей жизни, бывало. Но в той, в будущем.
Он не был егерем, из прибившихся к нам бывших пленных, пехотинец. В егеря таких громил не брали. Тут уже я переросток, но, видимо, повлиял Потапыч, чтобы под его крыло я, крестник, попал.
— Забирай! — сказал я нехотя.
В бою огромный человек со звериной, медвежьей, силой, пригодился бы на любом направлении.
— Эй, братушки, егеря! — услышал я сперва топот копыт не менее чем трех коней, а уже потом услышал. — Я офицер ваш, поручик! Не, не ваш, а этого, левого фланга.
Услышал и Потапыч, чья позиция у дерева была
— Ваше благородие, рады так, что нынча…
— Без этого плутовства солдатского, фельдфебель, — жестко оборвал поручик нашего уважаемого… — Мне недосуг с вами быть. Да и не егерь я. Не пускайте их с фланга. Да тут и не пойдут большими колонами. Поддерживайте нас, сколько сможете. Я линию выводить буду. Все ли ясно? Кто старший, ты, старик?
— Так точно, ваше благородие. Все выполним, не извольте беспокоится, — четко, даже зная Потапыча как-то несуразно, с перебором, отрапортовал он.
О том, что удастся отсидеться, не приходилось. Уже видна была подымаемая пыль сотен, может и тысяч сапог. Точно не русских, если только не смородерили «просвещенные европейцы».
Так что сражению быть. Как сражению? Полк, чуть больше, против французского авангарда? Это избиение. Смешно. Но это только если смеяться над всем, дабы не зарыдать в голос.
Впрочем, а нечего себя хоронить. Мы еще повоюем.
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